Из цикла Вольные, фривольные и произвольные переводы 

Рубаи Омара Хайяма 

1. 

Из мрака выйдя, кану ль вновь во мрак?  

знать не дано мне – в этом жизни смак; 

меня жжёт солнце, ветр мой пепел носит, 

но где же дым?.. ну,  не понять никак.

31 марта 2006 г. 

2.

Глотает космос дни, крутя земную ось, 

и спрашивать в народе повелось: 

а завтра что? я же скорбеть не буду

о том, что умерло и что не родилось.

31 марта 2006 г.
3. 

Неведомый властитель наших дум 

в фиалы черепов вливал расчёт и ум, 

но расплескал их, взяв неосторожно,

в нас страсть разжёг он нам же на беду. 

31 марта 2006 г.

4.

Имей последний грош, я и его без страха

снес бы в кабак, ведь деньги жальче праха,

а коль их нет, пропью и свой тюрбан

не с головы ж он, видит бог, аллаха.

31 марта 2006 г.

5.

Дурманя пики гор, подножья танцевать 

вино заставить может, ты ж, как тать,      

обкрадывал, ханжа, вина хулитель…

оно живит! оно богам под стать! 

31 марта 2006 г.

47.

Над чашею с вином прочтя хвалу аллаху,

мы вознеслись душой, мы не подвластны страху,

что покарает нас с тобой господь сполна…

ну, не мечеть… кабак… ну, дали маху. 

1 апреля 2006 г.           

77.

Коленопреклоненье с воздержаньем стали

мне смыслом жизни, как огонь в кристалле, 

как поиск истины, но спас глоток вина:

так пью с тех пор – ковши бурлить устали.

31 марта 2006 г. 

79.

Мы пьём не за здоровье милых жён,

султанов, евнухов иль тех, кто прокажён: 

любой из нас так от себя сбегает, 

что не найти – знать, пьяница прожжён!

31 марта 2006 г.

80.
Я просто пью, ты ж злобой обуян, 

разбил мне чашу, склочник и буян, 

всё на Коран ссылаешься, невежа, 

э, вижу я, аллах, ты в стельку пьян.    

31 марта 2006 г.

81.
Наполни, виночерпий, кубок мне

вином искристым, как закат в огне, 

пусть в черепе кипит оно – не разум: 

что проку в нём, коль истина в вине.

31 марта 2006 г.

82. 

Будь в чреве огнедышащей горы 

ты пламенем земли – всё до поры: 

иль ливень, иль прилив тебя поглотят, 

гаси ж огонь вином и не смиряй порыв.

1 апреля 2006 г. 
85.

Зачем себя ты изнуряешь, имярек, 

постигнуть жаждешь то, что человек 

не созидал – он сам созданье чьё-то, 

всё сталось до него, и будет так вовек. 

1 апреля 2006 г. 

87.
Коль умер бы за чарой я, мой друг, 

то стал бы глиной, на гончарный круг

улёгся бы, глядь, я уже – кувшин,

вином наполненный на радость всем вокруг.

1 апреля 2006 г. 

93. 

Не пить вина? (постой-ка, что за бред?

коль нет его, то в жизни всё – во вред); 

религия, что нам внушает это, 

не вера в бога, а исток всех бед. 

1 апреля 2006 г. 

94. 

Глядя на мир, куда явлён на миг, 

тебя увидел – тайну вдруг постиг: 

пред белизной твоей, луна в ночи померкла, 

а перед стройностью тис грациозный сник.

1 апреля 2006 г.

95. 

Душа должна от нежной страсти млеть

к любимой – без неё вся жизнь, как клеть, 

в которой сердце птицею томится:

чем жить так, лучше сразу умереть.

1 апреля 2006 г.

96.

Ты милостив, аллах? тогда ответь: 

доколе под тобою мне корпеть, 

горбатиться за воду и лепёшку

и славить жизнь – тебе осанну петь? 

1 апреля 2006 г.

115. 

Будь моя воля, я бы захотел 

и посчитал первейшим бы из дел

на этот свет и вовсе не рождаться,

коль скоро мал так жизненный предел. 

1 апреля 2006 г.

117.
Зачем, судьба, мне в чашу льёшь вино, 

коль на предательстве замешано оно?

плеснуть его в твои глаза пустые 

мне высшей справедливостью дано.

2 апреля 2006 г.
170. 
А ведь за чашей умер я недаром, 

хочу, чтоб склеп разил мой перегаром,

да так, чтоб этот дивный аромат 

валил всех плакальщиков с ног одним ударом. 

2 апреля 2006 г.

265.  
Пусть все прахом идёт, лишь вино и любовь

да пребудут со мной, повторяю я вновь: 

смерть, забвенье, хула, что судьба нашептала,

дважды не снизойдут – так что не прекословь.

3 сентября 2006 г.     

*

О, если жизнь была бы не борьба,

и мне благоволила бы судьба, 

спросил себя б: зачем в сей мир явился, 

где праздность с роскошью – предел мечты раба.

1 апреля 2006 г.

*

Талант – монета – знает, что не пахнет, 

и без него любой талант зачахнет, 

что в вышину тянулся, как росток, 

и думал: проявлюсь, и мир весь ахнет.

2 апреля 2006 г. 

**************************************   

Искры Рабиндраната Тагора  

***

Нужна ли неимущему сума?

к чему? – нас вопрошает жизнь сама: 

раздав себя ты людям без остатка,

всё обретёшь со временем сполна. 

***

Явившись в этот мир, будь добр уйти

ты своевременно, не преграждай пути

спешащим вслед: дверь выхода и входа, 

она одна – с природой не шути. 

***

Лишь я достиг заоблачных высот,

почувствовал – слабеет мой полёт, 

блеск мишуры, пресыщенность и праздность:

успех – мой враг, он скуку мне несёт.

***

Прекрасной розе незачем, мой друг, 

своей красой пленившей всё вокруг, 

её осознавать: что с легкостью даётся,

с тем и расстаться можно сразу, вдруг. 

 ***

Ландыш в лесной глуши вниманья не достоин,

но именно на нём полночный ветр настоян.

***

Солнце спокойно покидает небосвод, 

зная, что утром всё равно взойдёт.

***

Ни свет проснувшись утром, ни заря, 

мастер корпит над глыбою, творя,

и только вечность облик свой находит

в жизни одной, что прожита не зря. 

***

Бродить по лугу, подминая травы, –

много ль признанья от такой расправы, 

попробуй лотос растоптать над зыбью вод,

вмиг канешь в бездну без следа и славы. 

***

Светил полуночных гроздь

туча схватила в горсть,

ветер её развеял,

явив нам бессмертье звёзд. 

***

Погасшая звезда вниз канула, и пусть,

она зажгла во мне святое чувство – грусть. 

***

Перу по равнине бумаги извилистым словом течь,

истоки реки чернильной рождают безмолвную речь. 

***

Струйка тонкая дождевая

пишет песню тоски без прикрас:

облетит листва неживая, 

вместе с нею – никчёмность фраз.

***

(Жизнь во Вселенной)

Испита до последнего глотка,

жизнь снова начинается тогда,

когда благоухание цветка

взорвётся вкусом сочного плода.  

26 ноября 2006 г.

*** 

И жало острей, и страшней мой укус

для всякой трясущейся твари, – 

оса говорила пчеле, –  и в искус,

смотри, не впадай ты в угаре

желанья меня одолеть; будь скромней; 

вдруг фея – владычица чащи 

пчелу просветила: укус-то больней, 

а мёд твой всё ж гуще и слаще.

avr., 30  числа, 07.
***

Похвалялась надменная крона 

перед корнем ствола-исполина: 

мне блистает светила корона, 

твой удел перегной лишь да глина; 

но ответствовал корень красиво: 

я, конечно, тебе не перечу, 

но подумай, чья доблесть и сила

тебя солнцу толкают навстречу. 

avr., 30  числа, 07.

*** 

Кошель пузатый переметная сума 

прилюдно раз призвала на правёж: 

не от избытка благ, обилия ума

носят меня, но родичи мы всё ж, 

будь даже я седьмой водой на киселе; 

но молвил кошелёк, доволен сам собой: 

наполнившись, ты тотчас, глядь, навеселе, 

забыла всех, кому была дана судьбой. 

avr., 30  числа, 07.

*** 

К пруду прохладному в то утро сделав шаг, 

вдруг стал браниться на чём свет ишак: 

что за вода?! о, как она черна! – 

ругался скандалист так дотемна, – 

издох от жажды: в чём же, друг, мораль? 

найти ответ загадки не пора ль; 

вода черна для дурака-осла, 

но многим умным жизнь она спасла.                

avr., 30  числа, 07.

***

Гордыней непомерной обуян 

осенний дождь, пролившись в океан: 

я спас от иссушенья бренный мир, 

я властелин его теперь, и я – кумир; 

всплакнул еще умильно, белый свет 

проникся было уж, да тот сошёл на нет.                

avr., 30  числа, 07.

**************************************          
Из Эдгара Алана По (1809-1849)  

Колокола   

(Поэма)

1.

Серебро слетает с век, 

сонных век,

сани звучно режут снег;

колокольцы скрип полозьев

заглушают, горстью бросив

смех, рассыпчатый как снег,

мне в лицо; и взяв разбег,

мчатся розвальни к забвенью –   

вдаль; подверженный сомненью,

зов не помнить быль и небыль

сном укутывает небо –

в прошлой жизни здесь блистал 

звезд магических кристалл, 

нынче он предстал пред взором 

незатейливым узором, 

что напомнил мне весьма

скандинавского письма 

строгость идеальных линий;

пестрый, будто хвост павлиний,

звон расцветит путь мой ранний 

блеском северных сияний;

звон, звон, пестрый звон,

он с ресниц сгоняет сон, 

тот, что встал над изголовьем

белым призрачным безмолвьем. 

2.    

Смолкнул звонкий бубенец, 

о слияньи двух сердец 

благовест златой вещает,

нас сзывая под венец,

радость в жизни обещает;

и пророчество любви, 

заливаясь, соловьи 

нам сулят в той буре страсти – 

незабвенное причастье;

мерный бой колоколов,

вкруг пространство расколов, 

окунул в купель блаженства, 

вдруг являя совершенство

лучшего из всех миров;

словно стая голубиц, 

канувшая с неба ниц, 

наши чувства вмиг схлестнулись, 

и объятья распахнулись 

для всеведущей любви;

звуки звонницы лови

своим чутким, нежным слухом;

сон слетит лебяжьим пухом 

с век забвенья; сладкий стон – 

грешного влеченья звон

манит нас к вершине неги, 

мы спешим в беспечном беге

на призыв – в том есть резон. 

1 мая  2004 г

3. 

Слышен яростный набат, 

колокольцам тысяч стад 

не создать такого вопля 

медно-звучного литья, 

адской пляски с криком опля!

там, за гранью бытия; 

страх, смешавшись с гулким звоном, 

отражён в набате оном, 

в нём  - всё жалостливей стоны, 

всё отчаянней мольба, 

и отскакивают звоны

прочь от бронзового лба, 

раскалённого от жара 

докрасна и добела;

струйка огненного пара 

уж до неба доплела

своё кружево, набросив, 

и, похоже, не зазря, 

на двурогий месяц в осень, 

на исходе сентября; 

бьют колокола, их фазы, 

как обрывки смутной фразы, 

что сулит нам непокой, 

рёв пугающий, дикой

их набат напоминает, 

пробирая до нутра

твердь земную, что стенает

в унисон с ним до утра 

с ночи дерзкой и глумливой, 

что под стать душе людской,

странен тот из-под земли вой, 

сном приправлен и тоской; 

но звучит, звучит музыка 

колокольных голосов – 

в ней от рыка и до зыка

путь неистов и бесов, – 

то она взлетает к тучам, 

с громом бьётся о заклад, 

то, спокойствием озвучен, 

тих её размерный лад; 

эта смена настроений – 

смысл любого бытия, 

ламентаций, песнопений 

медно-трубного литья.        

au.,  20  числа, 07 г.
Ulalume

(Поэма)

1.

Свод небес был нечёток и матов,

иней, бронзу листвы серебря, 

лес сковал, в своем панцире спрятав, 

в том году за чертой сентября; 

полон неги и сладкой истомы 

страстных ритмов Обера*, я брёл

вдоль озёр, но пугали фантомы

Страны Нодд, – рассудив по-простому, 

её Вир** в мрачных красках возвёл.

2.

Звучный воздух, наполнив трахеи,

тисов вязкую сень иссушил;

легок сон, как порханье Психеи*

мотыльком над мерцаньем души:

вот стекает по зыбкому склону

серой магмы кровавый поток, 

и вскипает назло Аквилону**

жаркой бурей полярный восток, 

где кочующий полюс исторг

клич ветров, уподобленный стону.

3.

Мысль моя мне казалась наивней

снов младенца, свой ум теребя,

впал в раздумья пустые, но иней 

мозг сковал за каймой сентября, –    

а хотелось всего лишь себя,

отрешив от невзгод, обрести в ней;

но Обер не оставил клавира, 

не сыскав в его озере брод, 

заплутал я, а призраки Вира 

растворились в мазках дивных Нодд. 

4.

А на небе стыл месяц ущербный, 

рассыпаясь алмазами рос, 

и туманный рассвет веткой вербной 

в подсознаньи моем произрос; 

в переливчатом шуме и гаме

средь предутренних звезд без числа 

тонкий серп плыл в прозрачной той гамме,

и Астарта*, подперши рогами, 

этот купол хрустальный несла. 

5.

Ей твердил: брось к ногам одеянье,

подари мне души своей пыл –

не под стать безмятежной Диане*

эта страсть, что в тебе я открыл;

звездный Лев в черном воздухе плыл:

вторя кем-то пропетой осанне,

восхвалившей могилу и рок,  – 

я назвал их единством и ровней, 

но, увы, не расслышал упрёк;

и, цепляясь за месяца рог,

опрокинутой в небо жаровней  

устремляется в выси молва;

взгляд настигнет нас потусторонний 

из пространственных логовищ Льва.

6.

Но, воздев к небу руку, Психея

вдруг сказала: фальшива лазурь, 

бледен отсвет; погрязла в грехе я, 

что мне выдавить? стон ли, слезу ль, 

за ночной окоём улетая? – 

окунувшись в густую глазурь, 

кожа стала её, как литая, 

и тянула к земле тяжесть крыл,

вдруг сомкнулась над нею плита, и 

серый прах их прозрачность сокрыл. 

7.

Я ответствовал: тайным свеченьем

мы окутаны в круге святом; 

тяжек бред, одержима влеченьем,

ночь светла голубым облаченьем

и надеждой; в сиянии том

нам забвенье и негу предскажет

сонм светил, что разбрелся гуртом;

мрак, рассыпавший звездную сажу,

тлеет красным, туманным огнём

и лучистыми красками мажет

скорбный путь, отразившийся в нём.

8.

Восхищаясь своею Психеей,

с ней сомкнул в поцелуе уста,

я молил в посвященном стихе ей:

будь в печали, сестра, ты чиста;

помогли обрести отрешенье 

эти полные грусти места,

что мы ищем – упрёк ли, прощенье

в усыпальнице затхлой, как трюм; 

та в ответ: здесь нашла утешенье

твоя нимфа, твоя Ulalume*.

9.

Стал твой облик расплывчат и матов;

о конце неизбежном трубя,

душит осень петлей ароматов 

листьев, умерших в снах сентября;

я кричу: в этот год дикой драмы

мне не жить уж, но в чувствах не зря 

бродим снова с тобой до утра мы 

средь озерных звончайших красот, 

тех, что ты никогда не забудешь, 

хоть Обер не оставил нам нот, 

ну, а Вир отвратительных чудищ

растворил в дебрях сказочных Нодд.

10.     

Возглас муки теснил наши глотки:

что роптать, ком сжимая в груди?

силы ада, смиренны и кротки,

всем пророчат покой впереди

и забвенье сулят, как расплату;

сколь о Боге своем не тверди,

пока в мире царит Носферату*,
черной ночи в глаза нам смотреть, 

непроглядная темь нас свела в ту

пропасть зла, за которой – лишь смерть. 

3-16 мая 2004 г.

Сон

Шептались тени в унисон

в дрёме моей вчерашней, 

что жизнь земная – тоже сон, 

мучительный и страшный; 

в ней призрак с явью обручён, 

и мне ль не знать об этом, 

тому, кто прошлым обречён 

быть страждущим поэтом; 

но всё же сон, что наяву,

мне ближе смыслом истым, 

в тот час, когда подмётки рву, 

идя путём тернистым; 

из сфер каких струит он свет, 

с какого поднят дна он –   

той жизни сон, пусть правды нет, 

но истина дана нам. 

sept., числа 16, 07 г.

Бездушная наука. Сонет
Наука – семя вызревших эпох, 

что в рост пошло, ответь, в глаза мне глядя: 

зачем приносишь в жертву – пусть он плох! – 

мой вымысел своей исконной правде? 

питать к тебе любовь без берегов 

к чему в потугах тщетных и бесплодных? 

звёзды по мне – лишь россыпь жемчугов, 

а не мертвящий свет миров холодных…

понурив голову, стоит Дианы конь, 

грустит, стреножен и до боли жалок, 

нимфы в небесный брошены огонь

созвездий, нет ни троллей, ни русалок 

в твоих трудах – ни лешего, ни фавна, 

ни зёрнышка души… наука, ты забавна!

 sept., числа 18, 07 г.

Любимой в день Святого Валентина

Твои глаза – фиалковый  их цвет – 

сверкнут, как дети Лебедя и Леды, 

прочтут мой стих и скажут: лучше нет, – 

и пусть молчат зазнайки и всеведы; 

имя твоё, извечное, как мир,

я спрятал, сам не зная, в эти строки:

оно – моё проклятье, мой кумир, 

мои надежды и мои упрёки;

созвучья слов, сложившись в тайный шифр, 

на ниточках невидимых повисли, 

твой разум сможет, догмы сокрушив, 

не разрубать – распутывать в них мысли;

прочти, познав секретный смысл любви, 

и явью станет пусть загадка эта, 

поняв её, три слова назови –

источник вдохновенья для поэта; 

удел лжецов – им должен быть и я –  

наш мир, в себе тая назло преградам, 

постигнутую сущность бытия 

и вымысел, который не разгадан. 

sept., числа 26, 07 г.

Ворон 

(Поэма)

1. 

В томный час полночных бдений,

полный рифм и совпадений,

я забылся, пав главою на античный манускрипт;

странным снам предался было,

всё в них в сером цвете стыло,  

вдруг в тиши – как это мило! – 

я дверной расслышал скрип, 

чуть от крика не охрип: 

кто там? гость никем не званный, мрачный и суровый тип?!

2. 

Воскресят воспоминанья 

вьюг декабрьских завыванья, 

что живут в трубе каминной, ночи ритм из всех колен 

выдувая в темь шальную; 

строчку за строкой минуя,

в них искал судьбу иную – 

лик забытой мной Элен;

ей – средь ангелов обитель, мне – лишь грех земной да тлен

без надежд и перемен.

3.    

Бред навязчивый, картинный

под тревожный всплеск гардинный, 

вдруг он мне пробрался в душу, в ней сомненья пробудив, –  

как старик, губами шамкал, 

как лакей, ногами шаркал,

не пропел, а зло прокаркал 

незатейливый мотив;  

странный гость – полночный див*  

на моем возник пороге, страх в сознаньи породив.
4.

Совладав с нелепым чувством,

разглядеть сумел я плюс в том, 

чтобы встретить незнакомца, душу распахнув ему:

кто б ты ни был – тень иль призрак,

скорбь-печаль на пышных тризнах,

смех средь шумных дев капризных, –

как сородича приму, –

шасть за дверь – ни зги не вижу, только вкрадчивую тьму: 

где же гость мой? не пойму!

5. 

Скрыть не мог недоуменья

я, повитый сонной ленью, 

от мечтаний отрешился и от ужаса сомлел, 

попытался в ночь вглядеться, 

подавляя страхи детства: 

ну, куда же  мог  он  деться, 

гость? – с вопросом на челе;

вдруг: Элен! – меня пронзает, уподобившись игле,

отзвук эха в гулкой мгле. 

6.

В дом вернулся, хлопнув дверью,

странному дивясь поверью

о ночном, бесплотном госте; шум отчетливее стал,

так подумал: это, ловок,

ветер бьет в литавры створок, 

я – объект его уловок; – 

ставни окон тот листал:

от их шелеста устал, 

а снаружи, как в экстазе, ветер бился и свистал.

7. 

Вдруг в раскрытый зев фрамуги 

он, простерший крылья-руки,

залетел, – как дьявол чёрный, ворон ветхий, как завет,

по столу прошелся чинно

гордой поступью дофина, 

здесь забытая Афина –  

статуэтка сотню лет 

коротала век свой пыльный: сел на лоб ей; жду ответ, 

а тому и дела нет.

8.

Но, преодолев смятенье,

я шагнул за черной тенью,

чей размытый, зыбкий абрис в спёртый воздух был вплетен;

кто, – спросил, – мой гость надменный?

стражник врат ночных бессменный? 

дерзкий дух, мне соплеменный?

ты ль покинул в скорбный день

царство мрачное Гадеса? каркнул он (я вновь смятен):

я – Никто, я – просто Тень!

9.  
Вызывало удивленье

слов нежданное явленье 

из луженой глотки птицы, вдруг возникнувшей из снов;

под картавый детский лепет

каждый пусть в сознаньи слепит

образ зла, приведший в трепет

страстностью безумных слов,

принявший чело Афины за основу всех основ:

я – Никто, мой путь не нов!  

10.

Темя оседлав богини, 

он вещал, мол, вскоре сгинет

бренная душа людская, превращенная в ничто,

канет в непроглядной мути;

мог ли он достигнуть сути, 

коль пером не шевельнуть и 

мысль питать пустой мечтой; 

жизнь умрёт, - рёк я, - обуза быстро свалиться с плеч той;
каркнул ворон: ни за что! 

11.
От такого предсказанья

дрожь меня, как в наказанье,

проняла единым словом аж до самого нутра;

в тайном, призрачном мерцанье, – 

думал, – так опал с лица я! 

дикий возглас отрицанья 

пробудил в душе тот страх,

пелену с ресниц содрав,

знать, мне  мучиться догадкой в ожидании утра. 

12.
Скорби тень в ночи скользнула, 

опершись на спинку стула, 

я смотрел в глаза пришельцу, силясь в них найти ответ;

вновь исполненный раздумий 

мыслил, что сулит за мзду мне

этот мрачный сверстник мумий,

сам похожий на скелет?

и готов ль с восходом солнца он покинуть этот свет?

но прокаркал ворон: нет!

13.  

Веки тяжкие слипались,

и, воздевши кверху палец,

пригрозил за то я гостю, что он в сердце мне проник;

зарываясь в шелк атласный,

вдруг себе представил ясно,   

не найти любви прекрасной,   

что ушла,  в тиши, средь книг, 

не увидеть, не услышать, не познать – я снова сник, –    

не коснуться хоть на миг.

14. 
Поступь чья в невнятно-гулких 

отдалённых закоулках

моей спальни раздается? то пришествие богов?!  

даровать прошу бесстрастье

мне, – лишь в том предвижу счастье, 

что избавлюсь от всевластья

той любви былой оков,

от Элен! – я к ним взываю; гость, стряхнувши пыль с боков,

каркнул: бред! – и был таков.            

15. 

Вещий ворон! – вновь кричу я, 

взгляд его недобрый чуя, – 

кто ты? – странник заплутавший иль глашатай сатаны? 

что пророчишь в чёрной стыни

ночи – вечные святыни 

иль забвение в пустыне 

ветхой, как завет, страны, 

там, где, ворон, ты черпал свой эликсир, творящий сны;

каркнул: смерть! – и хоть бы хны.

16.          

Восклицаю: проповедник, 

что в своих туманных бреднях 

произносит всё заклятья, имя Господа хуля; 

коль ты дерзкий провозвестник 

мук душевных и телесных, 

так ответь: средь сфер небесных,

обрету потерю ль  я? – 

лишь расслышал клич а-ля 

вещий гость – посланец ада; и разверзлась вкруг земля.  

17.

Вновь вскричал и властным жестом

указал: тебе не место 

в моём доме, чёрный демон, отправляйся в свой удел,

не роняй здесь оперенье,

что внушает лишь смятенье,

ни к чему все заверенья

в вечной  дружбе; не у дел 

клюв оставь, мне рвущий сердце, и у боли есть предел! – 

нет! – в ответ тот прогундел.

18.

И с тех пор с особым чувством

наблюдаю, как над бюстом 

мудрой греческой богини, руша сон и застя свет,

крылья чёрные простёр он,

преисподней древний ворон, 

что в мой дом пробрался вором, 

тенью стал минувших лет;

как вернуть, что было прежде, жду от спутника ответ, 

зная, что возврата нет. 

16 мая – 22 июня 2004 г.

Цикл Лебедь и Леда
(Переводы из Рубена Дарио) 

*** 

Взлохматив тьму, блистая опереньем,

вдруг Лебедь взмыл и канул с неба ниц, 

пред ней представ божественным явленьем 

в безумных вспышках утренних зарниц; 

над тихой заводью, в тумане предрассветном

из облаков взметнулся замка свод… 

верховный бог в стремлении заветном, 

мглу серебря, слетает в царство вод; 

сгорающий от несусветной страсти

любовью вновь к высотам вознесён, 

да он сегодня тот, в чьей полной власти 

Леда-краса, готовая на всё; 

стоны её – они ему в награду – 

и трепет кожи, нежной как сафьян… 

из леса, сквозь ветвистую преграду

их ласки созерцал распутник Фавн.

dec.,  18 число, 007.   

Корабль дураков 

Яна Якоба Слауэрхофа  

Над зыбкой бездной наш корабль-призрак 

в туманной дымке, как слепец, блуждал; 

рассудок – не беспамятства ли признак? – 

он в наших мыслях сумрак порождал;

за бриджем и вином – мозги померкли! –

вели с судьбой мы странную игру, 

балуясь содержимым табакерки: 

курнёшь разок – не встанешь поутру; 

всех  гурия ещё сбивала с толку, 

не разбирая, где король, где шут, 

кто, на борт взяв, подсунул эту тёлку

нам, чтоб забыли, значит, мы  маршрут? 

живая карта – складки, вены, нервы –

кляла – всяк мнил, что он кретин, 

когда вершил неловкие маневры, 

трясясь на ней средь кряжей и ложбин;    

на нулевой разорван параллели – 

два полушария! – был бюст зазывно гол, 

макушки полюсов его белели 

и их венчал лиловый ореол; 

десятки раз войдя в её каверны –

в зачатья лаз и ту, что красит круп, 

изнемогали мы в потоках скверны:  … (или спермы?)      

проворней вас истлевший  будет труп!

по нам и вправду плакало кладбище 

в объятиях распутницы срамной: 

но пусть уж лучше падальщик нас сыщет, 

чем превратиться в прах и перегной! –   

смеялись мы, а та, скрипя от злости, 

в ответ кричала: что за дичь и гиль!

по мне самец – привратник при погосте, 

не то, что вы, семь футов вам под киль!

–  в кингстон тебе! – мы ржали, но при этом

решили плыть домой все, и пока         

никто не пренебрёг её советом, 

от хмеля отойдя и табака;

мы шли вперёд наперекор столетьям, 

не зная курса, чуя смерть вдали,    

вдруг пожелтело дно, и околеть нам, 

коль это всё – не признаки земли;

устье реки, где вдруг мы оказались, 

влекло нас вверх, а там за гранью лет  

цвели могилы, вилась тёрна завязь,  

и был привратник – кожа да скелет; 

рыбу удил, вкруг разбросав макуху,  

старик тот, сединою убелён, 

а на крючке болталось чьё-то ухо,  

как украшенье канувших времён; 

завидев нас, он возопил с порога:

вы что, сюда явились на постой?! 

вам нет вершка здесь – сгиньте ради бога! –    

не говоря уже о сажени косой; 

но встретившись глазами с блудной девкой,

осекся и поплелся открывать – 

на курьей ножке выглядел издевкой

сруб головы его…  (гроб – не кровать,      

– мы прыскали, уместное сравненье 

ища двум голубкам, смешившим нас, 

да не нашли, лишь недоразуменье 

являл собой нам этот мезальянс);    

отвесив нашим взглядам фунт презренья,  

они любились, ночи став венцом,  

пред нами сучка без стыда зазренья 

слилась в экстазе с жутким мертвецом; 

пресытясь видом мерзостной картины,

в тщете напрасной, полны тяжких дум,     

мы рылись средь надгробной паутины 

в прахе, твердя: найти хотя бы дюйм     

земли незанятой никем на том погосте!

в кустах лежала шлюха в синяках, 

а муж её был бодр, с утра грел кости,     

рыбалкой пробавлявшийся в веках; 

ему все благодарны за науку, 

за то, что объяснил: ваш бог таков! –    

заставил плыть во мгле нас и аукать, 

прося покой у чуждых берегов;  

мы в море в положении сиятельств, 

но вместе с тем осознаем сполна 

себя рабами сучки – обстоятельств    

тех, что продиктовала нам она.  

dec.,  20-23 числа, 007. 

Предтеча Холокоста

(по мотивам Хаима-Нахмана Бялика, 1873-1934)

1.
Коль это допустил, так выслушай покорно:

тебе наполнит жаром ярость горна 

стальное сердце с обручем в груди, 

чтобы не лопнуло, когда всё сам увидишь; 

не отводи же глаз, в упор (!), в упор (!) гляди

на то, о чём теперь кричат иврит и идиш: 

здесь рождена из пепла и огня 

смерть лютая; убийц своих кляня, 

взывают к мести вырванные горла

невинных душ, чьи бренные тела 

кругом лежат; будто в крови плыла, 

толпа громил вперёд бесстрастно пёрла,

живых людей рвя на куски, сминая, 

при этом всуе бога поминая, 

их жгла, как сухостой или поленья, 

не различая пол и поколенья. 

2. 
Куда не бросишь взор, везде среди развалин

то череп прячется, обглодан и овален, 

то торс, то студень мозга, то лохмотья, 

то пара рук, то снова голова; 

огонь в тот день пресыщенный был плотью – 

смрад выдыхали в небо борова*, 

роняя прах людской вокруг; убого 

жертвы просили милости у бога, 

чтоб заслонил – лишь длань свою б простёр –   

тот город от резни; эх, раньше знать бы,  

где погуляют обух да костёр 

отцами посажёнными на свадьбе. 

3. 

Застынь, взгляни на это свысока: 

течёт по улице перинная река – 

в ней птичий пух смешался с липкой кровью, 

неся обломки – чей-то скудный скарб 

(и я смотрел, возможно, свысока б, 

предав велеречивому злословью 

увиденную смерть: проломы черепов, 

как выщербленная ломом мостовая; 

передо мной руинами вставая, 

поруганный стонал чадящий кров, 

меня бы веселил до слёз, – но брать я 

не стану на себя тяжёлый грех, 

видя, как в гуще буйства и утех,

в корчах отходят сёстры мне и братья). 

4.

Иди и виждь, ты, много раз плутавший

в хаосе мрачных, сникших в страхе улиц, 

покрытых мертвецами, словно паршой, 

чьи мнимые богатства приглянулись 

их палачам; монеты и атласы,  

из сундуков, что вывалены наземь, 

затоптаны в нутро зловонной массы, 

утратив блеск и вид товарный разом, 

они, смешавшись с ужасом гортанным, 

вдруг обернулись горестным приданым 

всем тем, кто был с погибелью повенчан, 

сомкнув свои уста в молчаньи вечном; 

а вместе с ними средь хулы и оговора

была нема поверженная Тора, 

и захлебнулась в вязкой, чёрной жиже 

премудрость вековая Пятикнижья, 

и украшал сей дьявольский орнамент 

древний, как мир, разорванный Пергамент…                

5.
А ты идёшь: заря кроваво-ала, 

спешащая стремглав тебе вослед, 

отбросит траурного полог покрывала 

с обрубков жалких – лучше б я ослеп, 

чтобы не видеть, как был опозорен

твой род и мой, конечно, заодно, 

не отделивший плевелы от зёрен, 

предав завет отцов и пав на дно;

душа невинная, без злобы, всё прощая,

ползёт за нами… нет, не вопрошая

и не стеная – нет упрёка в ней, – 

но лишь целует очерки ступней, 

оттиснутых в последнем изголовье 

тех, кто своею жертвенною кровью

поил здесь землю, был смирен и щедр,

ей пропитав округу всю до недр; 

а ты идёшь, и мерзость испарений 

рождает в горле тошнотворный ком, 

ну что, с тебя довольно ль откровений?

беги ж туда, где дышится легко!

6.

Спеши! тебе вослед ухмылку небо 

и луч разящий солнца диск пошлют – 

исполнена языческая треба, – 

шипы акации твой мозг больной прошьют, 

и ты почувствуешь, как аромат цветенья, 

со смрадом свежей крови слившись вмиг, 

прочь гонит все надежды и сомненья; 

листья опавшие – листы казнённых книг

тебе осыплют голову и перья 

разорванных подушек облаков, 

поймав зрачками взгляд белёсый зверя, 

замри средь улицы, как столп, ведь ты таков(!), 

не жмурься, пусть осколки мутных стекол 

твой взор пронзят, чтобы померкли дни, 

ты ж не кричал от боли, только охал, 

видя, как это делают они;

прямо ответь: их попрекать тебе ли(?),

себя попутно за свой страх казня, 

коль близнецов качаешь в колыбели, 

один из них – весна, другой – резня; 

перед тобой мгновением единым 

прошла вся жизнь, и ты смиренно сник, 

был полон час тот плачем лебединым, 

и плоть кромсал чудовищный мясник:  

его тесак, вися в пустом пространстве,

сверкал, в своём завидном постоянстве 

верша обряд, – с него стекала кровь 

из раны чёрной преданного чувства; 

кто вбил в твой ум(?): молчи… не прекословь…

мол, в этом суть прощения искусства.        

7.

Куда бежишь ты(?): в сумрак подворотен, 

где на зловонии настоян, спёрт и плотен, 

будто железо, воздух, крови вкус

на языке родит металл, подверженный ржавленью; 

убили здесь еврея, слышишь, трус(?),

и пса, ходившего за ним лохматой тенью, 

подумали: и он пархатый жид, 

а почему бы нет, на самом деле(?),

и вот недвижим пред тобой, едва дрожит 

клок шерсти на окоченевшем теле; 

казнь лютую христовы сыновья – 

толпа их дикая в проулке совершила, 

а уж потом всеядная свинья

их трупы на задворки притащила,

и средь отбросов в их впивалась плоть, 

и кровь пила, во внутренностях рылась; 

наутро солнце встало вновь, и хоть 

спросило бы: а что вчера случилось(?); 

и жизнь, пролитая из рваных наземь ран,

как грязь засохла, но её впитали, 

горчайшая полынь, вставший стеной бурьян, 

и капли проступили на металле,

здесь сваленном, покрытом рыжей ржой,  

чей привкус схож с предощущеньем крови 

на языке, и нет беды чужой, 

не отраженной в чьём-то страстном слове;

не раз, не два, не три в иные времена

в прискорбном мире так уже бывало:  

гнили скелеты и стирались имена, 

убийцы жгли, и всё им было мало.  

8.

Закончить дни в дерьме, в колючем тёрне

иль в зарослях крапивы без затей, 

средь этой бесконечной живодёрни, 

что не щадит ни старых, ни детей, 

а может, спрятаться, в щель пауком забиться,

и в ней – молчок, мимо пройдут убийцы,

в тенётах не заметят смельчака:

набит чердачной пылью дополна зоб,

трясутся губы, дёргает щека,

от дрожи зуб не попадает на зуб…

кто напугал тебя? мучители и каты,

вдруг впавшие в смертоубийства грех? 

иль всё же жертвы, души чьи распяты,        

воркуя,  голубями из-под стрех 

выпархивают, устремляясь в небо,

исполнив до конца мирскую требу? 

глянь, тени их безмолвные стоят

здесь, за спиной: они тебя хранят,

под этой старой, обветшалой кровлей,

где пахнет не добром, не очагом 

(не мир и лад ведь властвуют кругом),      

не молоком, не хлебом – только кровью;  

скажи, чего страшишься больше в них? 

мерцающей во взорах тихой скорби? 

в неё ты даже, кажется, не вник,   

о полных думал всё мошне и торбе –   

не о судьбе с загубленной мечтой,

с немым вопросом на устах: за что? – 

тем, что ревёт сильнее камнепада

о них, кто был растерзан, превращён

в форшмак чудовищный, растоптан, что ещё?..

ага, поруган (думал ты: так надо?!)    

и просто обращён в золу и прах…

ты стонешь, и твои стенанья жалки:        

не выдаст коль тебя животный страх,

не съест свинья, что роется на свалке…   

неужто этому учил тебя господь?

что ж, здравствуй, благоденствуй, верховодь,

вещай повсюду: брат, мол, брату каин

и привыкай к повадкам тараканьим…              

всё, пронесло! и ты – живой! бог в помощь!

но станет льдинкой жгучая слеза,  

сердце прожжёт, и ты по гроб запомнишь

их мёртвые, стеклянные глаза.

*

Уединись со мной, меня послушай 

подальше от всеслышащих ушей,

ты, ожидав от жизни доли лучшей, 

её провёл средь нечистот и вшей,  

унижен, оскорбляемый от века,

к тебе спешу с заоблачных верхов          

я – воплощение в боге человека,    

набор его свершений и грехов; 

прильни ко мне, испей же эту горечь, 

что обжигает кончик языка,    

в моих устах крик господа: его речь 

тебе теперь понятна и близка,

от этих слов ты онемеешь, сникнешь 

от мук, мной пережитых, но потом, 

в их суть всепроникающую вникнешь, 

и забурлишь, как по весне поток, 

и будет гнев твой праведный неистов,            

рассудок раня, душу теребя, 

иди же к людям, ты – носитель истин,     

и пусть они узнают от тебя

весть чёрную (она слилась с тобой ли?),    

что носит над землёю вороньё,

и станешь ты вместилищем той боли, 

но не узнаешь имени её.          

*

Бог указующий… вот руку он простёр…  

да выйди ж ты из лабиринта улиц

на выцветший кладбищенский простор, 

чтоб призраки минувшего вернулись, 

и в памяти твоей зажгли огонь…  

но ты, так быстро всё забыть сумевший, 

гони-ка мысли эти прочь, в загон,

замри здесь, будто столп, окаменевший, 

не источай, в себе прячь, горечь чувств,    

ко всем, кто брошен в эту землю, наспех

засыпан ей, оболган, поднят на смех,  

и пусть при этом взгляд твой будет пуст,  

ты просто стой, потупивши свой стыд,

не отрывая глаз от стылых комьев,

не причитай, не голоси навзрыд,  

так ничего не поняв и не вспомнив, 

отгородись от боли навсегда 

неодолимой каменной преградой, 

в душе браня убийц, глядь, и стыда

уж нет в помине,  скорбь смени отрадой;       

а дал бы волю чувствам  (в чём позор?),      

и заклинанья не были б пустыми, 

слеза б точила камень, но твой взор 

был сух, что камень в выжженной пустыне…  

о, мой народ, обиженный судьбой!

тебе на миг задуматься о том бы, 

что ты, как бык, идущий на убой

средь бесконечной этой гекатомбы;

кем-то другим искуплен был твой грех,

ты жив пока, за то спасибо мертвым, 

и бессловесен, нем один за всех,

и молча принимаешь все их жертвы;  

да стоит выть, рвать волосы ль теперь,   

к чему проклятья и призывы мщенья,  

но на твоих устах нет слов прощенья, 

а значит, нет прощения тебе?       

*

Святые жертвы, к вам взывает господ, 

ну, тот, что прежде вашим богом был, 

и пусть меня простит любой, кто взрос под

моим приглядом, нёс под шелест крыл    

хранителя тщету в пустых котомках –  

пред тем всегда всевышний виноват,  

кто жизнь вёл беспросветную в потёмках, 

и чей уход чернее был стократ;

ты – не из них, к стенам пришедших рая,  

проникших внутрь и страждущих вовне, 

истребовать чтоб, алча и стеная,        

мзду и возмездье с ними наравне, 

и мне не знать ли (?): ты потом не спустишь, 

узнав, что я терплю нужду и крах,    

когда, ища добра, найдёшь лишь пустошь 

и в ризницах моих, и в закромах; 

вот так перед тобою я раскрылся,  

я сир и гол: одно названье бог, 

последняя меня богаче крыса 

под сводами церквей и синагог, 

да что там синагог, во всей вселенной

беднее бога нынче не найти, 

ни гор златых, ни манны вожделенной, 

идя к нему, не сыщешь ты в пути…

но люди шли, на узкой тропке жались, 

где не было пространства и для двух,         

и хочется спросить, чего дождались 

все, кто так верил в мой нетленный дух.                   

*

А поутру пойдёт вовсю торговля

уродствами – ну, чем тебя пронять? –    

ответь незамедлительно, готов ли

ты в этой ярмарке участие принять, 

где на прилавки бросят торовато

горбы, обрубки, язвы и культи; 

вскричавший всяк: в том время виновато! – 

пусть будет проклят, господи прости, 

и знает, что достоин худшей доли, 

и тщетен в просьбах, к богу взор воздев, 

не человек, а червь, и не за то ли

он презираем всюду и везде, 

он гнил нутром, распух, вот-вот взорвётся,    

и есть сомненья, ведомо уже,        

что стон его надрывно отзовётся 

фантомной болью в чьей-то там душе;

и ведь горазд, писание долдоня, 

корпя над Торой дни и вечера,     

лизать любому липкие ладони,  

кто был его мучителем вчера,     

в нём всё должно кричать: да глуп я, труп я!     

(они всем скопом – тучи  мошкары, 

что гнойные обсиживает струпья, 

на смерть жизнь обрекая до поры);

меж ним и мной воздвигнута стена, и 

едва ли слышим сквозь неё  упрёк,

в пыли и грязи ползая, стеная,   

здесь собирают жалкий свой оброк:

медяк – за кровь, сочится что из раны, 

медяк – за прах утраченных надежд,

глядь, мелочью набиты уж карманы 

и пазухи бездонные одежд, 

ещё монетка за щеку – за око, 

что по щеке текло вослед слезе,

в таких расчётах, право, много проку, 

коль делал их, достоинство презрев; 

так знай, сын мой, твой скорбный труд оплачен 

невинностью поруганных сестёр, 

а мы уже, как сможем, их оплачем,  

судья тебе – палач и мародёр!

скинь рубище, разоблачись, разденься,   

свой стыд смешавши, коль предел таков,   

ты с кровью неродившихся младенцев 

и с горестной слезою стариков.  

…………………………………………
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Из Радована Зоговича (1907-1986)

 Прощающий Данте Алигьери

Спаситель Флоренции,* путь тебе долгий заказан

по скорбным кругам незатейливым Дантова ада;

прощённый поэтом, ты – дикий инстинкт и проказа, 

неверье в людей, их жестокость, но, видно, так надо.

Любовник Флоренции, есть в твоем страстном портрете

медлительность эта, с какою ты в темпе анданте

врагов истребляешь и кровью кропишь Монт’аперти,**

не кару стяжая, а милость безумного Данте. 

Нет, гвельфов*** потомок не мстит, о поруганных предках 

твердит Фаринате* стихом, извлеченным из пекла:

застыл средь надгробий один тот – унылых и редких – 

и взглядом своим вкруг вздымает султаны из пепла.

И вот усыпальница, став раскаленной жаровней, 

терзает огнём его тело,  но чужд он смятенью:

о, сладкая пытка! как много сокрыто даров в ней –  

ведь свет лишь способен являть нам величие тени! 

Дух грешный, неистовый в адском бурлит маринаде, 

богам возвещая, как гибли его гибеллины;***

прощает смиренно злодейства ему – Фаринате –  

сам Данте – поэт, чьи восторги мучительно длинны. 

27 мая 2004 г.

Море и скалы 
Море, умри, как громада, разбившись о скалы, 

чтобы потом вновь ожить в освежающих брызгах, 

нам многоликость яви, где бы мы ни искали,

все не найти аналогий, созвучных и близких

этой картине: волна, отраженная в камне,

встретившись с ним, вдруг вскипевшая пеной лучистой;

твердь и вода – две стихии, что спорят веками,

жизни не хватит постигнуть их замысел истый; 

полное гнева, сменяя напор на откаты, 

море бурлит, за собой увлекая в пучину 

все, что крушит, исполняя проклятье Гекаты,* 

то раскрывает, то прячет от взоров личину;

бурей рожденный бурун, много ль истин познав ты,

будто электр** рассыпаешь в песке их, и гложет идейка: 

воды сомлевшей лагуны вдруг вспенят руном аргонавты, 

берег примерит жабо кружевное ван Дейка;

море, умри, чтобы в камне затем воплотиться,

мир окропляя ажурной прозрачной слюною, 

смой тот узор, что вплетает луч солнца, как спица,

в ветви коралла, сокрытые черной волною. 

6 июня 2004 г.

Из Чеслава Милоша (р.1911 г.)

Campo di Fiori*

1. 

Поле Цветов в Риме знойном – 

как статуэтки этрусков, 

красят оливки и цитрус 

площадь; в соцветиях роз 

день в пироге многослойном 

смешивал всё здесь – моллюсков, 

сок виноградный, чей искус 

впитывал персика ворс. 

2.

Помню: на площади скорбной

факелом вспыхнул Джордано;

ветер развеял лишь пепел 

над праздной сворой зевак, 

и вновь для сути утробной 

цитрус сиял первозданно, 

оливки, гранат, и светел

был сок, и  шумел кабак.

3.

Я Поле Цветов не в Риме

обрёл, а в Варшаве вечной, 

что празднично разодета 

была в тот позорный день;

она пролетала мимо, 

кружа в мазурке беспечной, 

не слыша расстрела гетто, 

не видя в том кары тень.                                                                      

4.

Скелет обугленный гетто

плевался в гуляк золою, 

а тех вовсю веселило

её сдуванье с ресниц, – 

ведь всё это было где-то, 

казалось насмешкой злою, 

коль смрадного ветра сила

вздымала юбки девиц.

5.

Догадка пронзила спицей, 

что чернь повсюду едина – 

в Риме она иль в Варшаве

деянья свои вершит, 

забыв костры инквизиций;

стремленье простолюдина –   

о чести не знать и славе,

мамону подняв на щит.

6.

И мысль упрямо сверлила:

о, как же они одиноки (!) –   

шагнувший в огонь Джордано 

и те, кто вослед за ним

почувствовал жар настила;

призыв их сгорал в пороке 

не ведавших состраданья,        

чей мир бездушьем храним.

7.

Те люди привыкли к спешке, 

выносят всё на продажу – 

улов, оливки и цитрус –   

и терпят извечный страх;

в жизни они только пешки, 

поймёт их слабость и даже 

простит коварство и хитрость

герой, обращённый в прах. 

8.
Так, гибнущие в огне, вы

летите в пропасть забвенья,

являя всем крепость воли

в кругу далёких светил; 

что сказано не во гневе

рассыплет цепи на звенья, 

чтоб средь отцветшего поля   

поэт мятеж освятил. 

13-18  июня 2004 г.  
Из Стефана Малларме (1842-1898)

Наказанный паяц   
В пучине чьих-то глаз едва ли уловим

вдруг отразится чёрный лик паяца, 

в копоти ламп сны перьями струятся,

на полотне окна грустит печальный мим;

бездонной глубиной отчаянья храним,

над фразой Гамлета и плакать, и смеяться 

его призвание – в глухих углах палаццо 

тень исчезает; он стирает грим;

вот оглушённый грохотом литавр

сменяет клоун яркий перл на лавр – 

огонь, что в нём сокрыт, меня уж слепит;

цвет щёк то белоснежнее лилей, 

то вмиг стал груб – по мне же лживый лепет,  

вся фальшь игры приятней и милей. 

30 мая 2004 г.

Из Ильи Чавчавадзе (1837-1907).

Слова и поступки 

Встретился на узкой тропке мне старик замшелый как-то, 

мы в духан с ним, хлоп по стопке, и не валко, и не шатко, 

разговор потёк неспешный, был предметным он, не пошлым, 

я спросил: – Чем  род безгрешный наш отмечен в славном прошлом, 

в ту эпоху, когда правил, но, устав от драк ли, врак ли,      

нас сиротами оставил благочинный царь Ираклий?  

что мы делали в печали? мы вели себя потребно? 

–Галок да ворон считали, в позе лёжа пялясь в небо.

–При Георгии злосчастном, в год, когда врагов прибыло,  

недосуг быть безучастным нашему ль народу было?    

что мы делали? дерзали? супостатов в темя били?    

–С ними Грузию терзали и на вотчины делили.             

 –А когда мы ждали в страхе, что от безнадёги-скуки

наш монарх, погрязший в крахе, на себя наложит руки,        

что мы делали? – Слезами  путь свой скорбный оросили, 

перлов не ища в Сезаме, но спасения – в России.   

–Царь призвал черкесов, видно, требовал того так высший

интерес из интересов; что мы делали, забывши                                                

о мегрелах и о сванах, предпочтя их чуждой касте? 

–Отлежали на диванах мы тогда себе бока все.

–А  когда предстал Георгий, сам я не припомню что-то,   

чтобы было столько оргий и соитий по расчету,

веру в правду убивавших…  что мы делали, потомки? 

 –Отдавались, набивая себе мошны и котомки.   

–Вот  из помыслов любезных, русский царь наставил пушки,   

превратив всех нас, болезных, вмиг в подобие игрушки,

что мы делали? – От счастья предались гульбе и песням,      

пред  его склонившись властью, состязались в той игре с ним. 

–А когда наш благодетель,  нас считавший вшёй и тлёю,    

приголубив, чист и светел,  горло нам обвил петлёю,  

что мы делали? наверно, были злобны и не кротки?  

–Водрузили свой смиренно зад на жар мы сковородки.

 –Этот ад, враз протрезвивший, от иллюзий нас избавил, 

понял всяк: удавку свивший нами понукал без правил,         

что мы делали? – Не смея в голос вспомнить предков бранных, 

лишь шипели, будто змеи, кукиши держа в карманах.

-Ну а чтоб совсем молчали, предпослав верёвкам кляпы,   

нас в овчарнях поучали розгой наши же сатрапы,    

что мы делали? не гнулись перед ставленником-вором?   

–Как  же?! в срам все окунулись, занимаясь оговором. 

–Кто-то так обрёл свободу, но страна жила под прессом,        

что мы делали в угоду её кровным интересам?        

–Всех, кого могли, предали, хоть клялись: ни в коем разе! –         

распивали цинандали, распевая мухамбази. 

–А когда в застольях шумных, ничего понять не силясь, 

в пустозвонстве корча умных, до исподнего пропились, 

что мы делали? – Ругались, хором восхваляя власть тьмы, 

будто жеребцы  лягались и сутяжничали всласть мы.

–Страстно, по судам таскаясь, друг на друга грязь мы лили... 

позже осознали ль, каясь, что свой дом так и спалили? 

что мы делали, товарищ? – Сонмище болванов круглых,       

смрад вдыхали мы пожарищ, жарили шашлык на углях. 

–Глядь, от нашего именья возвышается лишь остов,

тут уж не до самомненья средь развалин и погостов,

что бы делали? сцепились в кровь с неумолимым роком?                   

–Оказали ближним милость, обложив крестьян оброком.

–Вскоре тем свободу дали августейшим манифестом,   

вот тогда и вовсе стали вотчины пустынным местом, 

что мы делали? делили поровну свои печали?   

–На луну, как волки, выли, караул! – кричмя кричали. 

–Но, беда, стенанья эти ярем так и не вернули,

мы тогда, отставив плети, в плечи головы втянули,   

что мы делали? – Бандиты, провернувши с банком дельце, 

грабили, суля кредиты, своего же земледельца.       

–А когда вдруг стало ясно: с банком никуда не деться,   

он, хоть выдумка прекрасна, лишь забава для младенца, 

что мы делали? – Не знавши, чем отличны хрен и редька, 

вновь губили души наши, шли в жандармы. – А ответь-ка…      

 –Что пристал?!– дед  будто ожил, распалившись вдруг от хмеля. –     

Что мы делали? да то же, что и ты, друг-пустомеля,     

об отчизне рассуждали, как приказчики в лабазе, 

распивали цинандали, распевали мухамбази.     
sept.,  число 20, 008 г. 
Из Николоза Бараташвили (1817-1845)

Искуситель 

Кто пред тобой я? – первоцвет поникший, 

ты вёл меня, суля усладу дней, 

губителен, в сознанье мне проникший, 

и вероломен – враг мечты моей. 

Знать, медный грош цена твоим посулам, 

а как подчас бывал велеречив, 

ты, лжец, вещал так сладко, что уснул я, 

забылся, в томной неге опочив. 

Но пробудился и тебя к ответу

готов призвать: признайся, где твой пыл, 

с каким ты звал к причастию и свету?

куда ж он делся? был или не был? 

Я проклял миг, когда твоим внял клятвам, 

свой дух принёс на дьявольский алтарь, 

подвержен искушениям заклятым, 

отринь меня и больше не мытарь, 

и знай, я впредь от чар твоих свободен, 

иду к прозренью, хоть душа пуста,

и сердце – камень, грех мой первороден, 

и горе всем нам, предавшим Христа. 

sept., число 13, 008 г. 

Из Григола Орбелиани (1804-1883). 
*** 

1. 

Я прокляну надменных крикунов, 

тех, что судьбою родины торгуют, 

презренны вы, мой гнев для вас не нов, 

никто из вас, убогих, не рискует

за честь и боль поруганной страны

ни брюхом, ни карьерой, ни богатством – 

к ним ваши мысли и дела устремлены, 

как не назвать всё это святотатством? 

моя печаль, и горше чувства нет, 

меня смиряет с неизбежной данью; 

спрошу её: зачем явлен на свет? 

чтобы сносить обиды и страданья? 

по игом изнывая от нытья, 

с мечтой о лучшей доле встретить старость? 

и много ль стоит сущность бытия, 

коль в ней совсем надежды не осталось? 

коль всяк из нас бесстрастно пренебрёг 

землей отцов, где, даровав нам милость, 

всем правят штык да кованый сапог, 

законность подменив и справедливость. 

oct.,  число 1, 008 г.                               

2.

И сколько, Грузия, тебе еще стоять,

склонив главу,  в хомут её продернув, 

под игом неприятельским стонать, 

терпя уколы от репьёв и тёрнов,

предав забвенью ратные дела, 

на кои столь горазды были предки, 

иссяк ли пыл,  иль кость уж не бела,

позывы ль памяти отрывочны и редки? 

Истлела ль кровь, уж в венах не бурлит,

ей бы огня, какими б все мы были, 

и раненое сердце не болит…

о боли, кажется, мы вовсе позабыли. 

А пришлый, чувствуя страны моей позор, 

не чтит её устоев и традиций, 

хоть вкрадчив между нами разговор, 

уверен он, мне нечем впредь гордиться; 

когда чернит – ему ответить слаб, 

благоволит – сношу постылость ласки, 

я для него всего лишь жалкий раб, 

всегда готовый верить в эти сказки.

Убоги мы, изношены до дыр, 

потеряны для всех, во тьме блуждая, 

и ясно, что ведет нас поводырь – 

не пастырь, в душах веру пробуждая. 

sept.,  число 24, 008 г. 
Из Тициана Табидзе (1895-1937).  
За память Пушкина, за славу Руставели! 

На холмах Грузии забрезжил уж рассвет, 

Арагва мчит своих валов громады, 

здесь, среди этих скал и туч стоял поэт, 

и думы все о нём, как камнепады.

Всю страсть любви ты в сердце сохранишь, 

что нас влекла в заоблачные дали, 

внимали ей береговой камыш 

и цветники долины Цинандали. 

Столетия минуют, как укор, 

а с ними мы, клубясь священной ярью, 

пройдём от выступов седых Колхидских гор

до бухты Провиденья в Заполярье.

Кавказ, для многих муз ты – пантеон, 

поэт бы не узнал твои просторы, 

с тех пор, когда ты был, как Актеон, 

для оголтелой царской своры.

Среди вершин не слышен уж мотив, 

красавицы его, в тоске поющей, 

царит здесь смысл, нрав прежний укротив, 

и жизни новой яркий свет встающий. 

В большем отечестве готовы встать за честь

поэта павшего горой простые люди     

на всех широтах, и числа им несть,

и нет пощады жалкому иуде. 

И я – певец народа своего

по чашам и фиалам разолью, 

мёд терпкий, чтобы все вокруг хмелели, 

и буду пить, хоть это не ново, 

и буду петь, подобно соловью, 

за память Пушкина, за славу Руставели!

Каждый из них друг другу побратим,  

их вольный стих, сплавляясь в общем тигле, 

пребудет же певуч, неукротим, 

как дух борьбы, что в нас они воздвигли.   

Им впредь вдвоём средь тысячи дорог 

светить небесных, так они хотели…     

Я поднимаю вновь вспенённый рог

за славу Пушкина, за память Руставели!              

sept.,  число 18, 008 г. 

Из Михаила Эминеску (1850-1889)  

Венера и Мадонна

Идеал времён минувших, в Лету канувшей эпохи,

воплощённый в мудрой сказке, в сочетанье звонких рифм,

вижу, как под зыбким сводом мыслей мечутся сполохи, 

где иным богам подвластны рай и звёзды, явь и миф. 

Ты, Венера, – хладный мрамор, блеском глаз воспламенённый, 

он согрет теплом того, кто над поэтами поэт 

и восторженный, и пылкий, неземной красой пленённый, 

что жила средь нас когда-то, но теперь её уж нет.

Рафаэль, твои виденья рухнут в темь беззвёздной ночи, 

но потом весна воскреснет в первых солнечных лучах, 

и тогда из снов возникнет та, представ пред светлы очи, 

чей величественный образ в райских кущах не зачах.

Белизна полотен чистых лик божественный Мадонны

отражает в пёстрых красках, непорочный и святой, 

он увенчан диадемой звёзд, что как глаза бездонны 

девы в ангельском обличьи, светом неба налитой.

Вот и я, навек утратив смысл поэзии высокой

в той ночи, что погасила пыл души в твоих очах,

почитал тебя богиней, чувственной и светлоокой,

нежась средь презренной жизни в расслабляющих лучах.

Бледность впалых щёк – приметный признак жуткого похмелья,  

и разврата отпечаток на ухмылке синих губ – 

всё, что прежде отличало от святой тебя, отмел я, 

и обрёл невинность образ, что порочен был и груб.

Магией твоей объятый, я молвой многоязыкой

гений пел и совершенство первозданной красоты – 

стал благочестивым демон, стала брань твоя музыкой, 

похотливый взгляд взыграл вдруг блеском утренней звезды.

Но сегодня сбросив маску и прогнав мой бред вчерашний

поцелуем в лоб, явилась без прикрас и не во сне,

слышишь, адское отродье, ты своей личиной страшной 

смертным смрадом и презреньем отравляешь сердце мне.

Жрица шумных сатурналий – спутница шального Вакха, 

что присвоила обманом мирт в сплетениях венца 

той, с тобой совсем не схожей, ты же вознеслась из праха 

и пугаешь тёмной страстью искаженного лица.

Рафаэль, всю жизнь потратив, над своей корпел Мадонной, 

нимб невинности носившей, будто праведность сама, 

я ж искал ее в натуре, спутав розу с белладонной, 

с сердцем, как могильный камень, и с душой, как сулема.               

Отчего, мой друг, рыдаешь, кротость в дар неся и нежность, 

хочешь вновь разбить мне сердце, страсть в нём ядом распалив, 

пред тобою на коленях я стою, и глаз безбрежность

пробуждает дух прощенья и покорности прилив.

Ну, не плачь, вины не чувствуй и не хмурь в сомненьи брови,

ты жестока, и распутна, но я знал тебя не той – 

о, душа! пусть ты и дьявол, стала им через любовь, и 

знаю я, ты – злой мой гений, златокудрый и святой.                                  

19-23 октября 2004 г.

Люцифер
(Поэма)

*

Так было наяву иль нет, 

но миф вещает древний,

гордился весь придворный свет

красавицей царевной;

в беспечности цвела она, 

жила в любви – не в гневе,

как в небе тонкая луна,

под стать Пречистой Деве;

из ночи в ночь в слепом окне

её мелькает стан бел,

здесь мнит она, что с неба к ней

нисходит Падший Ангел,

он на виду у всей земли

напыщенно и чинно

блистает, правя корабли

над зыбкою пучиной;

вчера минуло, через день

уж завтра наступает, 

и Люцифер,* влюбившись в тень,

от вожделенья тает;

вся из себя в тоске большой

царевна молодая

томится телом и душой, 

о суженом мечтая, 

а тот, устроившись извне, 

к стеклу всё взором никнет, 

и ждёт, когда в пустом окне

знакомый лик возникнет.

--------------  

*Люцифер – устаревшее название планеты Венера, как самой яркой звезды вечернего и утреннего неба.
* 

Проник он в девичий альков

сребристой полосою,

рассыпав блёстки огоньков

по полу кисеёю,

затем, пробравшись к ней в кровать –   

той сон полночный снится, – 

вдруг начал страстно целовать

ей руки и ресницы; 

вот отразившись от зеркал

лучей прозрачных завязь

сплелась в пучок, что засверкал, 

её ланит касаясь, 

в зеркальном буйстве, как зигзаг, 

взметен он, неприкаян –   

предпослан кем-то свыше знак,

в сон девы проникая;

сквозь дрёму вдруг слетает с уст 

красавицы жеманной 

призыв: – приди услада чувств, 

я жду тебя,  желанный, 

о, Люцифер! направь в огне

свой луч в мою ты спальню

и по нему скатись ко мне, 

влюбленный и печальный…

её признаньям он, дрожа, 

внимал, с собою споря, 

и вдруг, сверкнув клинком ножа, 

как сполох канул в море, 

но вмиг его назад исторг 

пучины мрак беззвездный, 

и он на свет, красив как бог,

опять явлён из бездны. 

*

Сквозь плат оконный налегке 

огнём
ночным облитый   

он входит, жезл в его руке,

тростинками увитый,

и ярок блеск в его очах,

власы – златая нитка, 

сам обнажен, лишь на плечах

охотничья накидка, 

и тень на восковом челе

лежит, как отрицанье, 

мертвей не сыщешь на земле, 

и лишь в глазах – мерцанье;

– витал, не ведал я беды 

и тратил силы втуне, 

бастард пространства и воды, 

Урании с Нептуном, – 

сказал он, – лучшей стань из жён, 

чего хотелось мне бы,

я, из морской воды рождён, 

вчера покинул небо,

зову тебя за грань миров, 

не зная лучше места,  

Я – Люцифер, мой путь не нов, 

а ты – моя невеста, 

в моём коралловом дворце, 

всё ждёт тебя, не скрою,

пребудь же ты при мне, творце, 

владычицей морскою; 

а та в ответ: – тебя любить 

за счастье, но не смею,

о ангел!  никогда не быть

мне спутницей твоею, 

любить покойника – тщета,

хоть и на вид ты молод, 

ты мёртв, и ты мне – не чета, 

во взгляде – стынь и холод. 

* 

Прошли три дня, тусклы, как мат, 

под вечер на четвёртый 

сменяет Люцифер закат, 

с небес поблекших стёртый;

царевна  вновь в тенётах сна 

исполнена кручины,

и плачет и зовёт она 

властителя пучины:  

– о, Люцифер! направь в огне

свой луч в мою ты спальню

и по нему скатись ко мне, 

влюбленный и печальный;

её он слышит, меркнет свет, 

мгла в высях верховодит,

вращая сонмища планет 

в безумном хороводе, 

горит небесный окоём, 

но дух, почти расплавясь,

приобретает облик в нём, 

вновь одолевши хаос; 

вихрь золотых его волос

украшен диадемой, 

из солнца пламени возрос,

он уж не ангел – демон, 

хоть чёрен плеч его покров, 

бел рук простёртых мрамор,

покинул он вселенский кров, 

в глазах тоска и траур, 

в них глубина исконных чувств, 

душевное ненастье,  

в словах – слетающие с уст

сомненья дикой страсти:  

– витал, твой лик в себе храня,

и заправлял хаосом  

я – отпрыск теми и огня, 

Селены с Гелиосом, 

зову тебя за грань миров, 

не зная лучше места,  

Я – Люцифер, мой путь не нов, 

а ты – моя невеста, 

на локон нанижу тебе

звёзд дальних мириады, 

ведь ты одна в моей судьбе,

и мне других не надо; 

– красой ты Князю Тьмы под стать 

в таком своём убранстве, 

но не смогу твоей я стать 

попутчицей в пространстве, 

твоя безумная любовь

сжимает грудь до боли, 

от взора закипает кровь, 

нет сил терпеть мне боле; 

– зачем спешил на твой я зов 

наивен и беспечен, 

коль понимал с самих азов,

что тленна ты – я вечен? 

– как объяснить, небесный дух, 

что может статься с нами? 
  

твои слова ласкают слух, 

но суть их не ясна мне,  

ты жаждешь участи иной, 

и ласки мои милы? 

так смертным стань, пройди со мной

путь скорбный до могилы; 

– за  сладкий поцелуй готов

отдать свою я вечность,

и сбросить груз её оков, 

скользнув с тобой в беспечность, 

гласит пусть новый постулат, 

чтоб мог, греховный, сметь я

избавиться от пут и лат 

постылого бессмертья;              

лишь молвил, тут же взвился он, 

расставшись вмиг с царевной, 

в ночи растаял, устремлён

на самый край вселенной.     

*

Был Каталин и резв и мил, 

пустой нибенимеда, 


что знати вина подносил 

в тунике Ганимеда, 

шлейф мантии держал, как бог, 

он за императрицей, 

по делу шутку вставить мог,

знал: всё ему простится;

румяны щеки, как пион, 

желанны и невинны, 

пылал, как жар, при виде он  

царевны Каталины; 

да и она – огонь и страсть, 

сто тысяч вспышек страсти, 

спеши ж насытиться ей всласть, 

не упусти, паж, счастье;

он подстерёг в углу её 

и сжал в объятьях с силой; 

– откуда  рвение твоё? – 

она его спросила;    

– из  райских и земных утех 

единственно хочу я  

рассыпчатый твой слышать смех 

и жаждать поцелуя; 

– мне сужен друг из высших сфер – 

вселенской круговерти, 

так знай, наглец, сам Люцифер – 

избранник мой до смерти; 

– о, нет, не знаешь ты, краса, 

что есть любовь земная, 

доверься же, закрой глаза, 

смиренно мне внимая, 

охотник, в зарослях хранясь, 

манком зовёт так птицу, 

дай руку, страсть заставит нас

в силках желанья биться, 

два взгляда мы соединим 

в одной недвижной точке, 

в глаза друг другу поглядим, 

так встань же на носочки,   
    

тянись к лицу, мы так близки, 

идём же, дева, дальше, 

сомнений нет и нет тоски,  

нет в жизни мига слаще, 

когда тебя я пригубил, 

и жду – стерплю ли муку? –    

чтоб каждый поцелуй твой был 

мне платой за науку; 

да, соблазнитель хоть куда, 

в его объятьях вьётся

она, то вспыхнет от стыда, 

то, отойдя, сдаётся, 

и молвит вдруг: – с младых ногтей

мы вместе, паж пригожий, 

болтун, исполненный затей, 

ты на меня похожий, 

а Люцифер совсем другой, 

в нём неба постоянство, 

и прогибается дугой

пред ним морей пространство, 

я плачу всякий раз, когда, 

его призыву внемля, 

в безумстве буйная вода

крушит немую землю, 

а он, влюблен в меня сполна,

взор с высоты бросает, 

но, отразившись от окна, 

молчит и угасает, 

печаль, которой не избыть, 

сулит нам расставанье – 

ведь мы обречены любить, 

но лишь на расстояньи, – 

и так ведётся: день влачу

я в выжженной пустыне, 

ночь напролёт в мечтах лечу

к нему в мертвящей стыни;

– всё дурь и блажь, – изрёк хитрец, –  

на этом скверном свете, 

решись, уйдём же, наконец,

мы от молвы и сплетен, 

в мир, создан что для нас двоих, 

друг другу только веря, 

не помня треб и клятв своих, 

забыв о Люцифере.  

*

Взмыл Люцифер, судьбой храним, 

сорвав свои вериги,   

тысячелетья перед ним  

мелькают, будто миги,

поверх созвездия кружат, 

внизу Путь Млечный сгорблен,  

в объятьях двух пространств он сжат, 

пружине уподоблен;

всё в небе старо и ново, 

он видит светлой ранью, 
как из хаоса самого 

восходят мирозданья,  

вселенский огнь, свой нрав явив, 

бурлит вокруг, как море,   

дух мчит, мечтая о любви,

забыв тоску и горе;

ночь без границ, ничто в пути 

его не потревожит, 

здесь вечность жаждет прорасти 

сквозь космос, да не может;

полётом одержим, он зрит   

бескрайнюю окрестность,  

и сушит жаждою, и злит 

слепая неизвестность: 

– мой  Бог, великий демиург, 

сними с меня заклятье,

прославлен будешь ты вокруг 

своей небесной ратью, 

дай мне людское естество   

(что жизни мне безбрежность?),     

источник сущего всего

и смерти неизбежность,

нимб вечности сорви с меня, 

лиши огня во взгляде

во имя истого огня, 

любви мгновенья ради,

из хаоса достань на свет, 

и вновь низвергни в хаос, 

чтоб тот, кому покоя нет, 

обрёл его, не каясь;     

– Гиперион, послушал бы, 

ведь ты разумен, вроде: 

не  требуй от меня волшбы,

которой нет в природе;   

средь смертных быть? – нет погоди! -  

чтоб вровень с ними статься?   

знай, гибнут люди, как один, 

и, как один родятся,     

кто в смерти идеал искал, 

растратил силы всуе, 

волна, коснувшись лишь песка, 

умрёт, родив другую,   

счастливой следуют звезде 

те, чьи грехи несметны,  
а мы ничто, никто, нигде, 

ну, словом, мы бессмертны;   

где время – странник и изгой,  

выходит смерть на сцену,  

померкнет светоч, глядь, другой

ему грядёт на смену –  

и звёздам гаснуть суждено, 

сгорать самозабвенно:   

всё гибнет то, что рождено, 

чтоб вновь восстать из тлена; 

останься же, Гиперион, 

каким явлён на свет ты,

я мудрость дам тебе времён, 

не надо этой жертвы,   

почуй: из хора голосов

лишь твоему – так рады! –  

внимают конусы лесов 

и островов спорады; 

коль жаждешь власти – строй свой рай, 

к истокам сил прильнувши,
 

твори, империю сбирай 

на море и на суше,   

строй мачт и кованых сапог

пройдут дороги эти

вслед за тобой, но я б не смог  

лишить тебя бессмертья;  

с чего ты взял, что смерть красна, 

тот мир совсем не зная, 

вглядись, и станет вдруг ясна

тебе юдоль земная. 

*

На прежний свод, глаза – огни, 

Гиперион взлетает  

и снова, как в былые дни,

свет с неба изливает,

а следом, навевая сон,

прочь от сует житейских 

луна скользит на небосклон, 

дрожа, из вод летейских, 

рассыпав искры средь ветвей

над липовой аллеей, 

где двое любящих детей   

одни от страсти млели; 

– позволь же голову склонить

на грудь тебе, мой милый,

твой луч - златой кудели нить, 

мой светоч до могилы, 

мерцанья хладного рекой

обволоки мне ум ты,

даруй и негу, и покой, 

в те страстные минуты, 

меня любимой назови,  

утиши боль метаний,  

первейший смысл моей любви,

предел земных мечтаний; 

в их лицах зрит Гиперион

гримасу Вельзевула,

её за шейку обнял он, 

она к нему прильнула,

вмиг хмель духмяный облетел,

сокрыв для сладкой муки 

сплетение двух юных тел, 

их локоны и руки, 

в любовном раже та биясь,

закатывает очи,    

и ждёт, что Тьмы вселенской Князь

с небес ей напророчит, 

и молит: – Люцифер, сойди,  

лучом, в твоей то власти, 

зажги огонь в моей груди,  

и озари мне счастье;

мерцать – его удел и суть  

на всём земном просторе 

и в одиночку править путь 

волнам в бурлящем море,  

и он горит, и не спешит 

с высот вновь кануть в бездну:

– едино все, пусть бог решит,    

кто есть твой друг любезный, 

а мне нет дела до страстей

земных, носимых ветром, 

мой рок, он прост и без затей –  

светить и быть бессмертным.          

19 октября  2004 г., июль-август, 2, 009 г.
Одиночество

Чащей полон пруд до края, 

цвет лилей, как солнце, ярок,

по воде круги пуская,

он качает утлый ялик.

Здесь, гуляя вдоль затона, 

слышал, как волна вильнула,

пел тростник мне монотонно, 

ты к груди моей прильнула.

А под килем той лодчонки

глас воды звучал так мило,       
позабыл с тобой, девчонка, 

я про вёсла и кормило.

Волшебство всё, да и только, 

в свете ночи лунном, нежном, 

в шуме тростников и токов 

мир казался мне безбрежным.

Нет тебя… в душе пустыня, 

я один в чащобных арках, 

прозябает в мёртвой
 стыни 

пруд в цветах, как солнце, ярких. 

авг., 18, 009 г.          

*** 

В никчёмности своей потерян безнадежной, 

как листик в лоне вод, как молния в хаосе, 

я взор свой обращаю к вечности безбрежной, 

где обрету покой, где стынь и неба просинь; 

сходя за окоём постылой жизни мнимой,

я растворюсь, как вздох, как звук, кострища искра,

скачусь слезой тайком из кротких глаз любимой,

чей лик из памяти своей напрасно выскреб.

Что и не говори,  горька судьба поэта, 

чей голос одинок и в пустоте не слышен,  

и бродит он, как тень, забыт, и участь эта

ему предпослана, как искупленье, свыше; 

бурун ажурный, что кудрявит гребень вала, 

времён доспехи рвёт, едва достигнув суши, 

и стонет твердь земли: зачем его рожала? 
       

чем завтра умирать, вчера б он умер лучше        
авг., 1-2, 009. 

Венеция 

В ночи Венеция погасла, величава, 

не слышно песен, шума карнавалов, 

подъездов мрамор, чёрный зев порталов

белит луна, скользя во мгле, и лава 

вселенских слёз уж полнит створ каналов, 

оплакивая юность, буйство нрава, 

вкус жизни, чей удел – любовь и слава, –   

вечный оплот, что рушит натиск валов; 

город умолк, как в склепе притаился, 

первосвященник, древний и бессмертный, 

Сан-Марк набатом в злую полночь бился, 

голос глубокий, яростный, приметный – 

пророчество сивилл – с душой простился: 

мертвым не встать, мой ангел пустоцветный! 

28 октября 2004 г.
Мои критикам
Средь цветов таких немного, 

что родят волшебный запах…

жизнь, бывает, бьёт с порога, 

глядь, уж ты у смерти в лапах; 

накропать стишки, как надо, 

могут все, с душой кто в ссоре, 

пустословье – их отрада, 

думы же – большое горе; 

но лишь сердце возгорится

для страстей, любви, разлуки,

вспыхнет разум, и родится 

мысль – дитя их скорбной муки; 

как в росточках, в полной мере, 

в рифмах теплится надежда, 

что взрастут они, примерив

слов достойные одежды; 

страсти, кто проникнет в суть их, 

в жизнь, полна что наважденья? 

расскажи же мне о судьях, 

беспристрастны чьи сужденья? 

суждено ли, коль не ново, 

рухнуть вниз небес громаде? 

где тогда искать мне слово, 

чтоб под стать считалось правде? 

мой зоил – цветок пустыни, 

что шипом мне в сердце метить? 

сыпь же виршами пустыми, 

когда нечего ответить.                  
авг., 18, 009 г.          

Наша молодёжь

Что наша молодёжь? её в Париже учат 

тому, как галстуки завязывать узлами, 

едва домой приедут важными козлами, 

заросшими, глядь, уж народ свой мучат; 

их нынче каждого от значимости пучит:

умеет ус крутить – я не желал бы зла им, 

но, чем всё это кончится, мы знаем, – 

сигару распалит иль чью-то дурь озвучит; 

грассируя, как дикари кривляясь, 

они лишь могут подпирать углы харчевен, 

павлинами на публике являясь, 

и будет для страны итог плачевен – 

вернутся, свой язык забыв, и завязь 

в отчизне звёздами взойдёт, чей блеск никчемен. 

24 октября 2004 г.

Сеньора Душа
Молю, ещё на миг останься, 

позволь припасть к твоей груди, 

пусть счастье кружит в вихре танца

нас; я – глупец… не уходи;

луна по кромке мирозданья 

скользит к рассвету… чуть дыша, 

прошу лишь робкого лобзанья, 

сеньора тонкая Душа; 

глаза, что полны страстной думы, 

спросят меня: зачем живу?

и звёзды канут в лес – в бреду мы 

увидим их иль наяву;

среди светил, увы, померкла, 

с сестрой полярной не взошла…

меня, не зная, ты отвергла, 

сеньора падшая Душа;  

бывает так, что шёпот листьев 

усвоят те, кто, присмирев, 

слились устами, ложе выстлав 

под сенью девственных дерев;

под лунным светом смог пробиться 

родник, земную твердь круша…

тебе поют на ветках птицы,

сеньора чуткая Душа; 

волнение зеркальной глади – 

поток бежал неудержим:

в нём отражён, уныло глядя,

я оставался недвижим; 

лес, сбросив одеянье, кликал

птиц в стаи, свой обряд верша…

кто пред тобой – юрод, калика, 

сеньора вздорная Душа?  

я предпочёл уединенье, 

постигнул тайный голос вод

и звонкое листвы биенье

о крону – бренной жизни свод; 

стал твой престол моей судьбою, 

прошу, в его тени дрожа, 

дай мне покой обресть с тобою,

сеньора вечная Душа;

я зрел: движеньем лёгким длани

дугой согнула бука ветвь

и, уподобившись Диане, 

шагнула в дебрь, слив тьму и свет; 

златой стрелой тебе ли в сердце

охотник метит, лук держа? 

твой щит – лист с чахлого деревца, 

сеньора дикая Душа; 

взгляд, что предвзят и озадачен, 

роняет на тебя в ночи 

звезда; не бойся, пусть он мрачен,

чертог наш чёрный… не молчи; 

тебе и жизнь, и смерть покорны,

а я, как видно, оплошал, 

влечёшь меня ты вдаль упорно, 

сеньора вещая Душа…                    

…оглянет месяц, двинув бровью,

морей просторы не спеша – 

я ослеплён твоей любовью,

сеньора светлая Душа. 
           

20-22 января 2005 г.

Ламентации злосчастного Диониса
Бутылёк мой толстопузый, в канделябры что ль подался,

стал подставкою для свечки, язычком меня дразнящей?

я – певец твой непутёвый, нищетой своей разящий, –  

год не пригублял вина и на столетье промотался;

царство сдав за папироску, тучи снежные наполню

вздором я под грохот ставен в исполненьи тьмы-злодейки, 

пусть орут коты на крышах, бродят глупые индейки 

в хохолках лилово-алых по двору, себя не помня;

до нутра продрог! в тумане пар дыхания клубится,

шапку на нос, выну локти, мой барометр условный – 

пальцем так цыган в кибитке, крытой сетью рыболовной, 

тычет в дыры, – без локтей как с холодом определиться? 

был бы мышью, хвастал шубой – не дерюгою суконной, 

жил в подвале, как в палатах, на десерт снедал бы книжки, 

что писал, чьи корешки бы лично складывал в излишки, 

наизусть бы знал Гомера, почитал жену б иконой;

сверху донизу по стенам паутинным мрежам виться,

сонмища клопов скрывая: им соломенное ложе –  

хуже некуда, жратва же – кости с язвами на коже, 

мной им ввек не насосаться; бесконечной вереницей

выползли для променада толпы жадных кровососов – 

вот матрона-фарисейка, фат с ней, панталоны узки, 

ухажёр из них что надо и лопочет по-французски…

что ты делаешь, богиня, на помойке средь отбросов; 

весь иззяб… напасть другая – по ладони блошка скачет:

 – погоди,  на палец плюну и тебя сей миг прихлопну, 

будь я дама с маникюром, ты – зловонный чёрный клоп… ну,  

пусть живёт бедняжка, коли женщиной родилась, значит;

у камина кот разлёгся – друг ленивый и вальяжный,

подползи ко мне, пройдоха, побеседуем, мой крестник; 

был бы где-то град кошачий, сел бы ты в нём, как наместник,

власть над обществом изведал, сделался б большой и важный;

призадумался о чём-то, водишь хитрым жёлтым глазом –   

что в фантазиях лелеешь? не о rendez-vous ль мечтаешь 

с милой в шкурке белоснежной? лишь её завидев, таешь, 

встречи с ней ища в подвале, на стрехе иль за лабазом;      

видно, и в кошачьем мире был бы я поэт и гений,

оды, как безумный Гаррик, я б мяукал дивным слогом, 

день проспав, ночами б крыши оглашал, ходя под богом, 

и луну бы созерцал я, как в стихах великий Гейне; 

став философом, в сужденьях подвергал бы всё сомненью,

популярно объяснял бы суть идей умам пытливым 

и внушал бы юным девам, их избранникам сопливым

истину, что мир наш создан по кошачьему веленью;

иль попом в своём приходе я ославил бы начальство, 

по небесному указу утвердившее главенство 

надо мной котов и кошек, и в ораве этой членство

презираю: всяк будь проклят, в пост великий жрущий часто;

я из тех, кто враг закону, пальцы врозь лишь растопырю, 

чувство мне превыше чувства, разума превыше разум,

я ведь – кот, и я привычен к выспренним, ненужным фразам,

предпочту полёту Духа я  паренье нетопыря; 

вас анафеме предам я, нам плюющие на темя

злые, мерзкие исчадья с саблями в подушках мягких

и усами, будто иглы; мы игрушки в ваших лапках – 

наши души, наши грёзы, наши помыслы – о, время!

всё! – в  сосуде гаснет свечка, язычок её манящий,

старина, пойдём-ка спать мы, ведь вокруг давно стемнело,

ждут нас сны о горах злата – на кровать же бросим тело,

ты своё, а я своё уж для мечтательности вящей; 

раз гармония умолкла – пусть меня изводит бледность,

сон придёт, за ним – косая, мне, дружище, все едино: 

кто мой спутник – кот, иль блошка, или месяц за гардиной,  

всё не жить мне, уж, коль скоро, ждёт поэзию  лишь бедность.       
                                                             

28 октября 2004 г., 4 декабря 2006 г.

Эпигоны

2.

Кто же мы? Бич подражанья – наш удел и лживость чувства? 

в жизни мелочны, бесстрастны, дряблы телом, в душах пусто

наших, корчим мы гримасы, мрачность мыслей в них скрывая, 

наши боги – тени ада, родина – набор ругательств,

всяк из нас, светя, не греет – жертва скорбных обстоятельств; 

верим… нет, не в идеалы, в то, что выведет кривая.

Вы словами не бросались, рассыпая горсть жемчужин

перед свиньями, и слог ваш был востребован и нужен 

тем, кто умудрён годами, сердцем оставался молод, 

будто время обернулось вспять для вас – к дерзаньям юным; 

с вами будущее канет, мы ему вдогонку плюнем, 

вставши в рост над чёрной бездной – нас её пронзает холод. 

Вы парили в синих высях, равный спор ведя с богами, 

мы звёзд с неба не хватаем, еле шевелим ногами, 

наше море обмелело, льдом покрылось отчужденья; 

не чета мы вам, взмывавшим в царственных своих страданьях, 

средь светил ночных витавших в представленьях стародавних –   

хоть давно вы все угасли, блеск остался отраженья. 

И подобные лампаде золотой, вся мудрость мира, 

улыбаясь, источала вам божественное миро, 

и покрыт был лепестками путь к свершениям тернистый; 

ангелы души, в стихе вы – златострунная виола 

не смычком рождала звуки, а дыханием Эола, 

создавая светлый образ, неосознанный и истый…

Кто же мы, коль наши взгляды ничего не выражают,

видят все в убогом свете, чувства чуждые стяжают;

рассудите нас, титаны, не понять нам – хоть убей! – 

в этом мире всё превратно: ложь легко рядится в правду,

мы слабы, пусты душою, и не будет с нами сладу,

стали дни для нас златые днями тысячи скорбей.           

Смерть торопится за жизнью, жизнь за смертью поспевает,

в вас судьба и дух едины, и иначе не бывает, 

мы ж готовы славить низость, воспевать ее затем,

чтоб чело украсил чьё-то нимб божественный венчальный,

представлять в парче и шёлке труп раздетый и печальный,

облачать свои сужденья в саван гибельных систем. 

Наши помыслы гнездятся в столь искусных лабиринтах, 

не постигнуты, забыты, дух сомнения хранит их, 

в них чем глубже проникаешь, тем прочнее связь тенёт… 

а поэзия? суть ангел, херувим с пречистым взором

в скорбных, траурных одеждах, скрытых праздничным узором, 

тлен, растоптанный ногами, что земля нам не вернёт. 

Оставайтесь с миром все вы, соглядатаи эпохи,

ваши песни о светилах и стихиях так ли плохи, 

коль из грязи ввысь вознёсся – вам спасибо! – бренный мир? 

мы же – жалкое подобье – вас, кумиры, недостойны,

мы – глупцы в большом и малом, не пробудят наши стоны

этот мир-несовершенство, мы во многом схожи с ним.      

1 мая, 28 ноября  2006 г.
Страшная американская сказка
(Из Генрика Гринберга)

Старая ведьма меня завлекла 

в сумрачный свой чертог, 

хоть был он полон огней, из стекла… 

от ужаса вопль я исторг –   

свою судьбу надсадно кляня, 

предвидел я всё, как есть: 

она, как свинью, откормит меня, 

чтоб позже за ужином съесть; 

там было ещё немало детей, 

рассаженных по углам, 

и, шамкая, стала карга без затей 

рассказывать сказку нам, 

слипались глаза, убаюкивал всех   

рассказчицы вкрадчивый тон,   

и мы растворялись в царстве утех,  

но видели жуткий сон –   

средь леса затерянный скотный двор, 

в нём ночью и днём суета,   

и слышит стенанья дремучий бор 

терзаемого скота, 

а рядом за изгородью – погост, 

во мраке, святые отцы (!), 

будто колосья, в полный свой рост

восходят здесь мертвецы,

и здравой логике вопреки

зовется то место – Рай, 

там жнут безобразные старики 

чудовищный урожай, 

работа кипит от зари до зари, 

на дело их любо смотреть, 

как ловко орудуют косари,

и главный в их обществе – смерть,   

а та, что и вас сюда завлечёт,  

чтоб лгать до утра без затей, 

пирог с мясной начинкой печёт, 

им потчуя глупых детей, 

не помня во сне, каков же на вкус

хот-дог или ананас, 

мы думаем, преодолевши искус:

проснётся ли кто-то из нас? – 

всего для того лишь, чтобы потом

под звук дребезжащей струны

слушать, забывшись, с открытым ртом

страшилку чужой страны.       

28 сентября 2005 г.  
Фонтаны Райнера Марии Рильке (1874-1925) 
Я постигаю дивные фонтаны, 

стеклянных струй отвесное паденье,  

гибки, как ветви, вы, как жизнь, спонтанны, 

как влага глаз, увы, непостоянны –

вода ушла, осталось лишь сомненье; 

извивы-руки – как моленья жарки! –   

тянутся ввысь средь бытия и тлена…

сколь величава сень деревьев в парке, 

и сколь прозрачен свод небесной арки 

в вечерний час – огромны и не марки, 

всё ж не такие… вырвавшись из плена, 

божественной музыки, что разлита 

в мечтаньях, ставших явью, не забыта, 

отражена в воде… сравненья – жалки; 

я знаю, что моя судьба во многом

с судьбой фонтанов схожа – в них сомлев, 

себя лишь струйкой чувствую под богом 

ничтожной, пригибаемой к земле, 

и слышу, как мерцающие ветки 

поют во мне, в душе расставив метки, 

в глуби озёрной, где сомненья редки, 

встает волна, на берег набегая, 

вздымает отмель, что лежит нагая 

на мглистом своде – выгнут, как подкова, 

над чёрным лесом, выжженным, где снова

приходится искать, что не найти; 

забыл, на млечном рыская пути, 

что мой удел – усердное сбиранье

камней иных светил: те во плоти

заложены в основу мирозданья, 

возникнет в чьём-то сумрачном сознаньи: 

и мы с тобой – небесные созданья, 

живущие в сияющей ночи, 

и их поэт нас в форму облачит

стиха чужого, и при этом он

нас проклянёт иль будет в нас влюблён…

не слышны остаются боль и стон 

мук творчества, исходят что от бога, 

который близок нам, который строго 

следит за тем, чтоб и средь паствы звёздной 

блюли и веру, и смиренье… виден поздний 

огонь неугасимых их лампад, 

он льётся в душу, светит под и над.   

25 августа 2005 г.

*          *          *

(из Ларса Хульдена, 1926 г.)
Бывает он помят и неопрятен,

большой поэт – так определено, – 

уж на халате рябь цветастых пятен 

слилась в сплошное бурое пятно; 

на солнце тоже проступают пятна, 

что не мешает всё ж ему блеснуть…

кому-то эта тема не приятна, 

но точно отражает чью-то суть;

случается, что в жизни зауряден

большой поэт – душевных сил  не трать, 

коря его за то, что слиплись пряди, 

что глаз со сна не может он продрать;

но не беда, что в рвани он в космах,  

и, кажется, пора давно понять:   

убогий вид такой скрывает космос

который нам с тобою не объять; 

большой поэт, о, как же он несносен (!), 

как кара для друзей и милых дам, 

в душе его – туман, а в сердце – осень,  

та, что не к лету ближе – к холодам; 

кто, скажет, в чём секрет преображенья (?), 

а так и будет, лишь минует срок  

от вспышки божьей искры до рожденья 

бессмертных, как потом оценят, строк;         

большой поэт подчас бывает вздорен,

в страстях погрязнув мелочных своих,  

исполнен мрачных дум, но как задорен

и лёгок как его летучий стих! 

и, сбросив кожу мнимого обличья, 

он предстает нам в подлинной красе,    

не отрицая истины величья,

вдруг осознают это вся и все.

8 сентября 2005 г.           

Мотивы Дэвида Герберта Лоуренса (1885-1930)

1. Тщета.

Всяк, ищущий любви, не сможет полюбить,

ибо любовь свою не обретёт, 

хотя протянута от сердца к сердцу нить

двух половинок – не туда ведёт.

Всяк любящий, будь даже он простак, 

в жизни короткой истину постиг: 

тому не стоит, кто влюблён и так, 

на поиск тратить этот сладкий миг.

22 января 2005 г.

2. Истина.

Пройдя дорогой истин без остатка, 

постигни высший смысл, приблизь конец

терзаньям и дерзаньям, будет кратка

самооценка: виртуозный лжец!

22 января 2005 г.
3. 

 *** 

Серп луны молодой, а я, как ущербный месяц, 

склоняюсь к закату жизни, забытый всеми давно; 

лучи – простёртые руки – спрессованный воздух месят, 

дают мне вдохнуть всей грудью твой свет, что льётся в окно;

серп никому не нужный, вонзённый в пустую полночь,

поправ своё назначенье, замер на звёздной стерне,

он, как язык колокольный, будет звуками полнить, 

пространство, что тяжким укором, 

который, как кованый обруч, сердце стеснило мне; 

в мареве златолунном вязнут шумы набата,

напрасно согбенны крыши домов в молитве за нас,

коль жизнь моя, что осталась, дряхла давно и горбата,

хрома и крива в походке, на бок то и дело кренясь; 

едва ли во мгле различима назначенная обитель

мне на пороге смерти… юной луны, заострён,

серп надо мной витает – вопрос: по верной орбите ль? –   

коль сгину я в преисподней, исчезну в воронке времён. 

22 января 2005 г. 
4. 

***

Под медной луной на болоте

надрывно рыдает выпь…

на самой высокой ноте

в бубен полночный сыпь 

удары гулкие, небо…

прошу я, расслышать мне бы, 

как дух из пропущенных снов 

зовёт без единого слова, 

сейчас, и потом, и снова 

никак не находит слов.

22 января 2005 г. 
Из Томаса Стернса Элиота (1888-1965) 

Гиппопотам 

Гиппопотам с обширной жопой 

в объятьях спит дневного часа 

гранитным валуном меж топей, 

хоть сделан из костей и мяса.

Издохнет – червь изгложет тушу,

с ней сгинут жадность и гордыня;

святая ж церковь нашу душу

оберегает, как твердыня. 

Речная лошадь* сонно рыщет, 

яства ища средь гнили-хлама;

святошам – с неба падать пище

в зевом раззявленный створ храма. 

Гиппопотам лишится зада, 

не слопав за день фруктов тонну;

плоды эдема – вот отрада

попам по божьему закону.

Во имя продолженья рода

толстяк уж изошёлся в стонах;

церковь соитие народа

с Христом сулит в воскресных гонах.
Под солнцем спать, а под луною

бродить – судьба гиппопотама;

у церкви поприще иное, – 

жрать день и ночь, не зная срама. 

Почившего гиппопотама

принял господь из вотчин пресных,

встречал куреньем фимиама

и пеньем ангелов небесных.                                                                                      

И кровью агнцев златорунных

омытый, тот, сомлев от кайфа,

уселся в хор бренчать на струнах

ему вручённой богом арфы. 

Здесь наш герой – в толпе красоток, 

лишь чудом избежавших ада, 

а церковь, нрав чей мил и кроток, 

гниет средь дел мирских и смрада.

27 сентября 2004 г.  

Из Уильяма Батлера Йейтса (1865-1939)

Путь в Византию

1.

Удел старух – покорно ждать конца,

а молодым любить, так повелось,

под щебетанье бренного скворца,

у заводи, где плещется лосось.

Мной чья-то смерть вознесена на щит,

кто не рожден, и тот столкнется с ней,

а скорбная мелодия звучит 

лишь в закоулках памяти моей.

2.

Ничтожен тот, кто убежден, что ветх,

как рубище, оплот его души, 

где нотный шифр – обозначенье вех – 

из замогильной слышится глуши.

Черпал ли силы в пенье том, ослаб ль,

в беспамятстве премудрость – блажь и блеф, 

но верно я направил свой корабль,

в священной мгле Византий разглядев. 

3.

Величие господнего огня, 

настенной фреской вспыхнувшее вдруг,

в душе поэтом воскреси меня, 

прими в юдоль страстей, сомкнувши круг,

и вырви сердце то, что обросло, 

слепым забвеньем, жар в нем воскресив. 

Ведь вечность – не простое ремесло: 

в ней зло безмерно, а порок красив.

4.

Но, не вселив мой дух в земную тварь,

мне выковал умелый ювелир 

златую плоть. Постигнутое встарь,

его искусство вечное, как мир.

Я – шут, чей долг монархов ублажать 

в Царьграде сонном, канувшем во тьму,

перед двором всесильным не дрожать,

предсказывая будущность ему.

17 октября 2002 г. 

Византия изнутри

1.

Свет дня померк в багряных пятнах, 

спят стражники в тиши казарм, 

и звон колоколов набатных,

скользит по гулким образам. 

Блеск куполов в ночной утробе – 

величье медного литья – 

являет в тлене нам и злобе

несовершенство бытия.

2.

Лицо, фантом или икона,

личина, лик иль все же тень? 

Здесь мумии, как веретёна,

кружась, спеленывают день.

Уста, иссохшие от жажды, 

взывая  к бессловесным ртам, 

презреют жизнь и смерть однажды,

явив сверхчеловечность нам.

3.

Рок, прегрешенье иль забавы, 

игра судьбы иль сонм грехов? 

На золотых насестах павы

поют до третьих петухов.

В ночи, под горькою луною, 

взгляд металлический – судья, 

являет нам в крови и гное 

тоску и мерзость бытия. 

4.

В поникших башнях и соборах

сполохом умершего дня, 

как кровь, бурлит в печных затворах

огонь, рожденный из огня.

Противоборство душ с телами

в безумный танец не облечь,

в бреду предсмертном бьется пламя

не в силах больше нас обжечь.

5.   

Здесь с духом дух на спинах скользких

сирен ревущих ввысь взлетал, 

в кузнечных звонких отголосках,

предотвращая грозный вал. 

Мрамор дворцов, с потопом споря, 

что дикой яростью объят, 

вдруг воскрешает образ моря, 

где плеск дельфиний, как набат.                                                                            

27 октября 2002 г. 

Первая песнь Воскресения

Святой Дионис, умирая, 

является к Божьей Деве, 

она на пороге рая 

рвёт её сердце в гневе, 

сжимает,  как факел,  в ладони

под звуки тревожных прелюдий:

для нас же муки Господни – 

вопрос, что останется людям?

Рабам вновь воздвигнуть Трою,

её  ж потом и сразив,

а Арго мелькнуть кормою, 

спеша на бредовый призыв,

Риму с позором смириться, 

держа мир в кровавой узде, 

Пречистой же Деве яриться,

лишь вторя безмолвной звезде.

28 октября 2002 г.

Последняя песнь Воскресения

И вздор, и праведные мысли 

померкли от вселенских слёз:                                                                            

вот в вавилонской мгле повисли

лампады галилейских звёзд,

а кровь Христа, струясь из ранки,

дымилась; и сокрыла тьма 

всю стройность греческой фаланги,

весь блеск платонова ума.

От радости в душе тепло, хоть

 она явилась лишь на час: 

 любовью управляет похоть, 

мечтанья умирают в нас.

Забвенье нам сулит глашатай,

позор – воинственная голь,

но вспыхнет эшафот дощатый,

в сердцах прорвав ночную смоль.

31 октября 2002 г.

Водомерка 

1.

Спасти свой мир – очаг цивилизаций,

от варваров, от их интриг и драк? 

коням стреноженным, увы, не отвязаться, 

псам не пролаять в непроглядный мрак, 

а цезарю в его походном стане, 

не замереть у карты, морща лоб, 

мы все же вместе думать не устанем: 

к каким последствиям всё это привело б, 

коль в узком черепе героя-недомерка 

шальная мысль скользит, как водомерка.

2.

Не думал никогда, насколько пылки

оплоты Трои, осветив в ночи, 

мне образ той, чей глас – подобье пытки 

для слуха, не спугни тот миг, молчи! 

юница – не почтенная матрона, 

скрыта от взглядов, гордо стан держа, 

идёт, и складки юбок монотонно

шуршат… о, до чего же хороша! 

её увидел, ум во мне померк и 

постиг вдруг суть скользящей водомерки.

3. 

Адама ввергнув в пасть греха простого,

ты – первая из всех пустых притвор, 

отвадь же чад от папского престола, 

закрой пред ними храмовый притвор – 

дорогу в мир, где блеск шандалов резкий

Буонаротти в бледный свод вплетал,   

рождала кисть оттенки дивной фрески,

и дух святой под куполом летал;                  

правду скажи: в том царствии химер, кем

мне стать, скользя на зависть водомеркам? 

27.07.04, 13.01.05.

***

(на мотив Раймона Кено, 1903 г.р.)

Сначала слово по рецепту 

бросаешь в скороварку zepter, 

рифмы и мысль добавь по вкусу 

и чувства – по большому кусу, 

кидай дрова метафор в печь, 

чтоб искрой дара их разжечь, 

и выжми сердце для подливки – 

в ней опыта нелишни сливки, – 

в конце сыпь кориандр с корицей 

и знай, хоть стих готов к заливке, 

поэтом стоит всё ж родиться. 

15 сентября 2005 г.    


Из Уистена Хью Одена (1907-1973)

Бывает так…

…Талант творца, он тесен, как корсет:

давит на чувства, сковывает разум.

Кому дал бог уменье не корпеть

над слогом, всё выплёскивая разом,

а кто-то, как прилепленный к столу…

Прозаика нельзя равнять с поэтом, 

поскольку… нет, не славу, а хулу

скучнейшим добывает тот сюжетом, 

длиннотами, ничтожностью страстей

иль выспренностью глупых диалогов.

Не ждёт давно он благостных вестей, 

признанье за мизинец лишь потрогав,

лавров не жнет, не слышит треск фанфарный.

О, тяжкий труд, как жизнь, неблагодарный!

15 сентября 2003 г.

Любовно-холуйская лирика

Коль взялся петь любовь, то помни в тот момент,

что даме сердца нужен комплимент, 

и не один, а может быть, с десяток, 

не будь пономарём, будь говорлив – не краток,

тебя ж стих Данте вряд ли восхитит, 

будь францисканец тот иль минорит, 

а посему изяществом греши, 

пиши не разумом, душой своей пиши, 

пусть в лирике твоей и нард, и тмин

сразят читателя, тебя связавши с ним, 

назло версификаторам, чей пыл

впустую, как мечта, растрачен был 

призывами к убогой простоте –

пусть гении они, да всё ж не те.  

Бывает так, что муза не идёт 

ни час, ни два к тебе, как идиот, 

ты ждёшь в ночи явленье Беатриче 

к кому ж ещё стремить свой лёт опричь ей (?), 

спросив себя, хватайся за перо

и опиши, как мрачно и серо 

томиться в ожиданьи и тоске, 

как жизнь твоя висит на волоске,

и причитай, что ты ничтожный клоп, 

над коим тень свою простёр циклоп, 

тот самый одноглазый (help me please!) –

его коварно ослепил Улисс, 

оставив в тёмном гроте умирать…

поэт, ну, хватит чистый лист марать,

ведь Одиссей был тоже не велик, 

но выдюжил, а ты, как рохля, сник, 

да пусть тебя покинет навсегда

неверная камена; не беда, 

будь твой карман с аршинною дырой 

из-за неё, ты всё равно герой, 

властитель дум, метафор ярких бог, 

что саблю рифмы нацепил на бок,

с  тоской своей ты будь настороже, 

лей слёзы, надо всем смеясь в душе.

Но Беатриче и Эндимион,* 

сам Данте – все они покой и сон, 

когда кладбище ты оглянешь взором вкруг, 

что страсти те, мой впечатлённый друг; 

харита – покорись своей судьбе! –

годиться может в бабушки тебе, 

беззубость, заскорузлость, сеть морщин

не вдохновляет пламенных мужчин; 

но для тебя, поскольку ты влюблён,

плешь с перхотью, как золотистый лён, 

никто ещё не зрел такой звезды – 

безумен от стремительной езды

эскорта запряжённых колесниц

лебяжьей стаей, бухается ниц 

весь бренный мир её красой сражён –  

за кротость ты и труд вознаграждён!       

А песни в нашей вотчине всё те ж, 

случись пожар, потоп или мятеж, 

свались режим, но верное перо

хранит и кормит, и не стоит про 

любовь отныне петь – не тот фасон, – 

сгони, поэт, с ресниц вчерашний сон 

и, обрядившись в свежее бельё, 

смени привычно пылкое её,

да поскорей, и бог тебе прево, 

ты на подобострастное его,

из старых слов родится новый хит,

и гением тебя провозгласит –

спит критика, лишь слышен свист и храп, – 

ещё один зажравшийся сатрап;

да не стесняйся ты, при напролом,

пусть станет ангел у тебя орлом, 

любовь пусть обретёт понятье долг, 

от этого же, право, будет толк, 

а рыцаря – заплачет аллигатор – 

заменит пусть великий ирригатор, 

который, путь твой розами устлав, 

тебе на темя нахлобучит лавр; 

обласканный тираном и страной,

с почётом отойдешь ты в мир иной, 

конечно, если раньше, просветлев,

народ сатрапа не захочет зреть в петле,

тогда-то и появится зоил, 

что прежде твой талант превозносил, 

теперь, обретши голос, он клеймит:

мол, ты – палач стиха, и ты – наймит; 

а что читатели? – и те сменили тон, 

тебя клянут-поносят в унисон,    

и, пригвоздив к позорному столбу,

готовы наложить своё табу

на творчество, попутно осудив, 

что ты не воспевал прелестных див.

Ну, что ещё? растрачивая дар, 

себя, поэт, ты ставишь под удар, 

венец сорвавши, бездну вдруг разверз 

перед собой; ты – пешка, а не ферзь, 

что словом, взглядом, жестом – жизнью всей

лишь врал… ему венок забвенья свей

из строк его, оболганный народ,     

чьи чувства он презрел, из года в год

правду черня и славя похвалу

всему, превозносящему хулу,

сказавши, что любовь – пустой амур,  

а истина – созвучный каламбур.    

1 октября 2004 г. – 31 августа 2005 г.  

 Из Станислава Гроховяка (1934-1976)

Пляска смерти в Польше

(Поэма)

I.

Польская вотчина, забытая богами, –  

терпеть твоё соседство нам доколе? –   

ставшая ржою, прахом под ногами

рваным полотнищем на редком частоколе;

явись сюда, увидишь святотатство

в стране ты этой, средь могил и хлама, 

где пастырь, не раздумывая, паству 

отдаст на растерзанье в стенах храма;

славяне, трудолюбия в помине

не знали вы, распутны и ленивы,

детей качая в тесной домовине

и засевая мертвецами нивы.

5 октября 2003 г.

II.

Где  ж  варвар, напускное хлебосольство?

к тебе на двор – глядь, уж очаг погашен,

хлеб втоптан в грязь, поэтому изволь ствол

обугленный глодать меж голых пашен;

совсем иначе встретит дом немецкий, 

хоть ты – захватчик; стыд прикроет скатерть,

фрау всегда на стол поставит клецки, 

как мужу: не идти ж ей, впрямь, на паперть; 

предательство? – кому-то пусть противны

похоть в глазах и то, как держит стан та,

по мне же, нет умильнее  картины – 

пряжу мотать на руки оккупанта. 

6 октября 2003 г. 

III.

Мое презренье им, больным и грязным,

с хамским тавром на лбах – отродье злое, –

за то, что варят, выскребши лабазы,

крысиный суп, приправленный слезою;

их скопидомство – только вши да плесень,

быт сплошь убог, а гардероб засален:

они лишь могут – мир мне с ними тесен – 

плевать свинцом осклабленных развалин;

живо представил, как в моих пенатах

сочится тонкой струйкой кровь свежа в ров

сестёр и братьев, взмахи крыл пернатых

вплетают в воздух дымный шёлк пожаров…

4 октября 2003 г.  

IV.

Лица покрыты струпьями болячек, –  

будто  порталы грязных подворотен:

не узнаю кокетливых полячек 

в золоте грив; исход бесповоротен: 

боль на губах, трясущихся от страха,

уж не взглянуть в упор в глаза судьбы им;

Гораций, в мрачных сводах Талиарха*

сидят они – покорные рабыни;

миру поведав прелесть первородства,

о розовых ланитах нам толкуя,  

знай, здесь над всем возвышено уродство, 

презри, не воспевай красу такую.

4 октября 2003 г.

V.

Вот-вот падёт – подпруги бы ослабли, – 

конь тянет скарб и гроб – на всякий случай, –  

тонут колёса в той сентябрьской хляби,

в небе стервятники витают чёрной тучей;

 поляк бежит – ему ль сомненья Гёте,

 терзанья Моцарта иль гром оркестров зычных?

 его кумиры из древесной плоти, 

 он молится на идолов язычных;

проникнуться сочувствием бы надо, 

полна округа смерти и печали, 

но жалость прочь! встряхнуть всё это стадо, 

да так, чтобы скелеты затрещали!

5 октября 2003 г.

VI.

Рухнет один, другой не дрогнет сердцем, 

и чёрствая земля смирится с данью;

взяв на прицел, склонись над иноверцем,

дай волю, добрый мальчик, состраданью;

но, предпочтя служенье милосердью, 

ты поспеши свою невинность спешить 

и будь готов, влекомый трубной медью, 

карать, стрелять, верёвки мыля, вешать;

так поступай! и кто тебя осудит?

и в жизни будет сыто всё и пьяно,

а память фрейлейн страстная остудит

под нежное звучанье фортепьяно.

6 октября 2003 г. 

VII.

А коли так, довольно угрызений!

достойная резца Буонаротти,

о, глыба хаоса! – едва прозрев в ней,

Христос б нас проклял: он всегда был против;

в стихах Петрарки Лаура б воскресла

никак не идеалом, но кликушей, 

а Рубенс все художественные чресла

свои бы превратил в форшмак протухший;

Искусство – хрупкой вечности обитель, 

покорствуя векам, само в ней канет, 

над бездной пусть ликует победитель, 

и вместе с ним пусть ненависть воспрянет. 

7 октября 2003 г.

VIII.                                            

Оплакать их? испить какого зелья, 

чтоб кому в горле не позволить сжаться?

должна от стен сырого подземелья

свеча не светом – стоном отражаться; 

но вижу я: согбенная над трупом

полячка при живом, но падшем муже

кричит ему: давись крысиным супом! –  

и вот сегодня те берут оружье, 

чей дух – оплот, решительность – громада:

о, как по-польски реют стяги скорби!..

нет, стоит всё ж, прорвав плаценту ада,

повторно уничтожить их в утробе.

5 октября 2003 г.

IX.

В тревожных снах все помыслы о Польше,

их видит тёмный день, телами полный, – 

они у варваров осознанней и горше, 

в себе скрывают месть и вспышки молний;

кто правит этим скопищем сомнамбул?

князёк из сказки в грифельной короне? 

а может, Густав**? – непонятен нам был

с крестом отшельник в каждом польском схроне; 

пусть страшный призрак в дымке растворится

вместе с распятием и сонмом этих нищих,

металл расплавится, и камень испарится, 

и время кончится среди стогов прогнивших. 

10 октября 2003 г.              

X.   

Тот оклик все настойчивей: панове,

что за нужда по нашим землям носит?!

жена, беда да хлев – в моей основе,

выводок – тьма! – смерть и за жизнь не скосит,

сестра родная – фляга самогона, 

брат – недород, сват – пустошь за сараем;

не преступал я вашего закона,

и не глумился я над вашим раем;

стоять на расстоянии приличном

от моих клетей и овинов хлеба! – 

познаетесь с ухватом закадычным 

и топором – с овчинку станет небо!

10 октября 2003 г.

XI.

Конская падаль – лопнувшую тушу

изображу в сухих тонах пастельных:

цветные сны давно терзают душу

средь треволнений бойни – не в постелях;

закончить мне со смертью кренделя бы

выписывать, что не умел я сроду;

бутылки, гроздья, фрукты, канделябры – 

так познаём мы ль мёртвую природу***?

и, пользуясь особым свойством глаза,

постигну смысл исканий неофита:

перед лицом бумаги твердь алмаза

вдруг обернётся мягкостью графита.

6 октября 2003 г.    

XII.

Безумна ночь: скандал и перебранка, 

патруль; во исполнение обета –   

срок наступил, в окне мелькнувший Банко,

платить за воцарение Макбета;

зачем приходишь ты сюда в обличьи вепря,

щетина ль – украшение личины?   

готов принять тебя, но кто же стерпит

смесь запахов махры и мертвечины?

где облаченье, где исподнее, где перлы –

возможно ль скрыть пороки в наготе тел?

где твой театр? где обломки веры?

что прячет за портьерой добродетель?

6 октября 2003 г.

XIII.

Тень ускользнувшая немого оговора – 

в ушедших и грядущих поколеньях,

в клепсидрах, в статуэтках из фарфора, 

в ребячьих бреднях, в жерновах кофейных – 

в убранстве дома; жёсткий взгляд арийца –  

насмешливый – он ослепит любого,

и свет в мгновенье ока претворится 

в незрячести, идущей нам от бога;

венцов из золота и жезлов тяжелее,

колоколов, сзывающих к всенощной, 

тот взор, осанки нашей не жалея,

на плечи ляжет неподъёмной ношей.

19 октября 2003 г.                       

XIV.

Польская вотчина – в разграбленной могиле 

что я обрёл средь черепов клеймёных 

в пепле и тлене? дичи горсть да гили? 

иль кости бренные в портянках и знамёнах?..

крушить им ребра! по орлам**** их влёт бить,

слыша в Шопене лишь мелодию разора!..

но, видимо, приходит мой черёд быть

покрытым власяницею позора; 

пройду я в ней дорогами своими,

сгину в чужой земле, что легче пуха,

сгорю, чтобы золою стать во имя 

Отца, и Сына, и Святого Духа.

23 октября 2003 г.   

4 октября – 23 октября 2003 г.

Из Артюра Рембо (1854-1891)

Пьяный корабль 

В устье гиблой протоки стечением странным 

мы закончили скорбный свой путь до поры;

дикари, всех схватив, привязав к истуканам,

в плоть живую вонзали свои топоры. 

Казнь верша, ирокезы вводили эмбарго

на пшеницу из Фландрии, аглицкий шёлк;

только я избежать смог судьбы суперкарго, 

ускользнув, когда вопль его в зарослях смолк. 

Океан гнал меня в плен навязчивой мысли, 

как дитя, в круговерть ураганов и зим: 

от земли отдирал он скалистые мысы, 

не давая пристать, – пуповины грыз им. 

Десять дней и ночей над смиренным кладбищем,

как листок, я носился над зыбью пучин

и дыханье их чувствовал раненым днищем, 

мозг во мне угасал, свет был неразличим.

Трюм той утлой скорлупки, скользящей сквозь грозы,

щелью воду цедил, будто грог терпкий пил.

Смыв и кровь, и вино, испражненья и слёзы, 

шторм оставил корабль без руля и ветрил. 

Я на гребне парил необузданной рифмы, 

в блеске звёзд тех, что канули в море с высот,

где покойник, чей бриг раскололся о рифы, 

весь распух, увлекаемый в водоворот,

где закатной лазури раствор с синевою

предрассветных глубин разум мой воскресил,

как напиток любви. Я спешил за волною

среди хаоса строф, выбиваясь из сил. 

Ослеплён аквилона* зловещей преградой 

иль небесным огнём, как медуза он жгуч,

я потом всё ж прозрел, между кривдой и правдой

разглядев голубиц в ярких сполохах туч.

Видел я, как восходы отчаянно мглисты,

нереальностью этой картины сражён:

море – древний театр, где протагонисты –

злые волны, что лезут всегда на рожон.

Изумрудами снежная даль осветилась,

лишь коснулся я губ неприветливых вод,

словно фосфор плеснул в черноту наутилус 

моей тайной души, моих тяжких невзгод.

Мнил я, глядя, как мир проверяя на прочность, 

вал метался, ощерясь, свиреп, окаян, – 

не спасет меня Девы Святой непорочность, 

ей не внемлет языческий бог – Океан**. 

Красоту ста Флорид мог, наверно, воспеть я: 

пёстр покров их, как лёгший у ног леопард – 

отблеск радуг в зрачках. Мне же ближе соцветья

дивных лилий в лагунах далёких спорад***.

Здесь в упругих сетях, в смрадной вязкой трясине

разлагается левиафанова плоть.

в дикой буре страстей, в тихой мёртвенной стыни – 

двух стихиях морских, что не перебороть, – 

мне ль о перлах и льдах берегов незнакомых

бредить, коль занесён я в зловонный лиман,

где удавы, добыча лесных насекомых, 

с пальм сползают во мрак наподобье лиан.

Как в младенческих снах, созерцал там я сонмы

рыб в златой чешуе, косяки нереид, 

тех, что в пене ажурной легки, невесомы,

колыхались, биясь о далекий гранит.

Зовом двух полюсов разрываем на части,

грузом тысяч полипов влекомый ко дну,

как монахиня истая был я во власти 

жалоб горестных, слитых в молитву одну.

Перепачканный в птичьем дерьме, на излёте

я кружил, как подхваченный ветром плевок, 

и пока мой корабль трепыхался в помёте, 

просочился утопленник в чрево его. 

В лабиринтах изломанных в кровь переносиц

скрылся я: за хмельною туманной канвой, 

вряд ли сможет меня разглядеть броненосец

или Ганзы торговой пристрастный конвой.

Вдаль с упорством стремясь, слился я с горизонтом, 

разодрав синеву ростром лодки своей,

вкруг рассеяв, поэт пусть увидит резон в том, 

брызги солнца и хлопья воздушных соплей.

Надрываясь, мой жалкий обломок тянули

запряжённые, будто в повозку, коньки, 

и дрожал небосвод в серых тучах – в июле! – 

и пронзали их ультрамарина клинки. 

Миновавший погибель в ревущем Мальстрёме – 

бегемотовой глотке, я в страхе роптал, 

ждал, как вор, отстояв днём и ночью на стрёме, 

что забрезжит во мгле европейский портал.

Звёзд скопленья – глядящие в море громады

не постигнутых мной бестелесных миров 

меркнут в выси небесной, где птиц мириады 

гонит Ветер Грядущего – зол и суров.

Плач вселенский, гримасы его и оскалы 

в бликах зорь и распахнутых ликах луны

прочит смерть мне, во тьме направляя на скалы 

строй видений, что бренных останков полны, –   

в них, вернувшись в Европу, продрогший, как зяблик, 

преклонённый над лужей, подёрнутой льдом, 

я – пытливый мальчишка – пускаю кораблик, 

под крылом мотылька в бесконечность ведом. 

Мне претит, надоедливей привкуса спаржи,

эта качка, которой пресытится всяк, 

арестантами по верх набитые баржи 

и беспечные яхты надменных гуляк. 

2002 г. –  4 сентября 2003 г.

Сонет содомской любви  

У входа в сладострастную каверну, 

колышется от ветра нежный мох, 

и всяк готов излить в неё, наверно, 

весь трепет свой до пика; я б оглох,       

слезу молочную в отверстье извергая,  

в ответ же слыша твой надрывный крик…  

вот бездну растворивши, плоть нагая

её приемлет – я в тебя проник! 

бежит поток по кратеру в воронку, 

где бьётся поршень, извиваясь тонко, 

твой стан томим, содомских жаждя поз;

стенанья кажутся божественной музыкой, 

полон орган – регистр  многоязыкий –   

земли обетованной струй и роз.

dec., 23 число, 007.    

Руки Жан-Мари  

Те руки, выжженные небом, 

не цвета вызревших олив, 

их мертвенность знакома склепам, 

они гибки, как ветви ив;  

лунным взлелеяны покоем, 

они ль, забыв про тщетный труд, 

подобны руслам рек, по коим

давно уж воды не текут? 

в лагунах с дном из перламутра ль, 

в дыму ль табачных едких труб, 

на пыльном рынке ль жарким утром

их панцирь чёрен стал и груб?

пред богородицей в поклонах

померк их золотой покров: 

неужто в венах истончённых 

теперь цикуты яд – не кровь? 

в шелках китайских, как в оправе,

небесный купол подперев,

они ли тянутся к отраве

под сенью тутовых дерев? 

в злых помыслах, взращённых кем-то, 

пришлось сцепиться ль без затей

им в самом сердце континента,

на стыке двух его частей?

не в клике торгашей надменных

и не в мольбах, что так звонки, 

не в бденьях скучных, повседневных, 

стирая чадам ползунки, 

те руки крепли – не рабыней 

ей быть пред снобом и глупцом, 

когда не сковывает иней, 

но пламень жжёт её лицо;            

в прах сокрушив твердь горных скатов, 

жалея вдов и доходяг, 

они упорнее домкратов 

и крепче пароконных тяг; 

их распаляет мех кузнечный –

в нём различимо без труда 

звучанье марсельезы вечной, 

но авва отче – никогда;

аристократки, ваши выи 

познают этой хватки хруст, 

коль позволяете, живые, 

слетать словам глумленья с уст;           

они освещены  делами 

и, отроков сводя с ума, 

дают понять: не яд, но пламя – 

в их жилах бьётся жизнь сама; 

в бунтарском озверелом гоне              

мог всякий видеть в тот момент, 

как заскорузлые ладони 

целует юный инсургент; 

так, по весне, бледнее мела 

под солнцем, им шагнувшим встречь, 

сжали они винтовку смело, 

заставив говорить картечь;       

в дни смутные их лоск лобзая, 

познав блаженство в этот миг, 

мы были счастливы, не зная, –   

ждёт их запястья сталь вериг;

оковы – сквозь бездушье всё же

узри, невежда и всевед! – 

на смуглой и дублёной коже 

оставили кровавый след.   

2002 г, il., 29 дня, 07.  
Первая встреча 

Её изнеженное тело 

прикрыто было кисеёй, 

в окно бил ветвью клён несмело, 

стоял я рядом, сам не свой,

она кокетливо смеялась,

в диванных плавая шелках;

влекла меня губ пухлых алость

с хитринкой лёгкой в уголках;      

луч сквозь окно влетел, раскован, 

всё увеличив вдруг в разы,    

и сделал кожу вкруг сосков он

прозрачней крыльев стрекозы; 

целуя ног манящий мрамор,

впадая в первородный грех,  

весь от томления я замер, 

она всё рассыпала смех,   

разлётом бедер ускользая 

от ласк навязчивых моих

была в сомнении: – не знаю, 

возможно ль счастье для двоих?      

был сам не свой, её желая, 

словно сорвавшийся с цепи, 

она же, робко возражая,         

шептала: – милый, потерпи!       

ей дав понять, как вожделённа,   

скользнул устами вверх бедра, 

и вновь был смехом награждён я, 

ко мне исполненным добра…  

Её изнеженное тело 

прикрыто было кисеёй, 

в окно бил ветвью клён несмело, 

стоял я рядом, сам не свой. 

oct., 15 число, 008. 

Бал повешенных

В театре всласть поулюлюкав, 

сброд зрит: подвешены на сук,    

гремят костяшки мамелюков 

и дьявола подземных слуг. 

*

Сброшенный наземь из небесных сфер, 

король паяцев и марионеток, 

бьёт каблуком их, душит Люцифер, 

пуская вскачь под звяканье монеток. 

В том диком танце корчатся шуты, 

хрустят грудные клетки и суставы: 

каков экстаз! незримой высоты!

хоть всяк из них земную страсть оставил 

за этой сценой – здесь они мертвы,

пусть мумии, зато прытки и хватки…     

Провалы глаз, зияющие рты – 

все это не для пляса, а для схватки,  

которой верховодит Сатана, 

и в ней зубами кожи рвут лохмотья…   

Уж лопнула от музыки струна 

пресыщенной одной гниющей плотью.                  

Но вечно зло, и злоба не умрёт,  

коль мнится всем изысканной кокардой 

на голом лбу стервятника помёт, 

а кривда в драке держит верх над правдой.  

Вот ветр влетел, и ожил ксилофон

всех виселиц,  что  украшают клочья, 

и залил даль кроваво-адский фон, 

в ответ из тьмы песнь прозвучала волчья. 

Вплетаясь в хруст танцующих костей, 

перебери, Эол, скелетов чётки, 

пыл остуди непрошеных гостей,  

движенья чьи зловещи, но нечётки. 

Здесь вам не храм, здесь лихо сводит смерть

свет клином на обглоданном кощее, 

ещё порыв, он хлёсток был, как плеть, 

и тот летит во мглу в петлёй на шее. 

Но что мертвец? – не мальчик для битья,  

и он, как неизбежность, как проклятье, 

вновь правит путь назад, из небытья,        

спеша на бал повешенных собратьев.                                     

*

В театре всласть поулюлюкав, 

сброд зрит: подвешены на сук,    

гремят костяшки мамелюков 

и дьявола подземных слуг. 

oct ., 15 число, 008 г. 

Афродита Пенорождённая

Не из воздушной пены в море –   

в мыле из ржавого корыта, 

выходит молча, дурь во взоре, 

чудовищная Афродита, 

Губы вульгарные венчает

тройной мясистый подбородок, 

жирны бока, видать, не чает,  

что примой слыть ей средь уродок. 

Вся в пролежнях, она неловко

ступает, знамо, зад мешает,       

синеет он татуировкой, 

его по центру украшает   

лаз в грот влечения и срама…  

И я примолк: вот это дама! 

oct., 16 числа 008 г. 

Голод

Прильнули, что за чудо парни,   

к окну подвальному пекарни –   

пять попок в ряд, 

на то, как пекарь месит тесто –  

во рту от смака слюнкам тесно, –      

в упор глядят.  

Зарделся, затвердел на корке – 

старшому лезут на закорки –     

яичный кляр, 

огонь, как конь, в печи гарцует,  

пекарь над противнем танцует – 

каков фигляр!  

Снаружи их терзает холод, 

внутри нещадно гложет голод,   

а теплый хлеб 

уж извлекаем с жару с пылу, 

уместен тризне он и пиру, 

для слёз и треб.  

С боков изрядно подрумянен, 

трещит сверчком он, будто пламень 

весь трепеща,   

разрезан чинно на ломотья

и слышно, как сквозь их лохмотья 

поёт душа.        

Оно, окошко, невелико

и в нём извне мелькают лики –   

смиренно ждёт
 

пытливых мальчуганов стайка… 

о хрусткой корке помечтай-ка 

дни напролёт.

Глянь, швы расходятся на попках

я вижу прелесть этих кротких  

святых надежд,  

их помысел и чист, и  светел,   

и задувает зимний ветер 

в бреши одежд. 

oct., 16 число, 008 г.  

Покаяние ханжи 

А он идёт, снедаем тёмной страстью, 

не ведавший душою истых чувств,

все помыслы его сродни ненастью, 

поборник веры? лжец и златоуст,

которого вперёд ведёт влеченье… 

Бог тут как тут, он рядом, на посту,  

сдирает, будто кожу, облаченье

с того, являя миру наготу.       

Отмщенье аз воздам! –  несётся голос,   

его грехи стократ длинней, чем волос 

на голове ханжи… Тартюф ты бледен так? 

покаялся? и славно! шествуй дальше, 

хоть бог не внял тебе – не терпит фальши, 

ты гол и сир, и видом впрямь простак.

 oct., 16 число, 008 г. 

Зло 

В тот самый миг, когда плюется в небо, 

кромсает всё картечь, в дыму визжа, 

король юродствует, тех, кто исполнил требу

пред ним сполна, к пределу рубежа

последнего шагнув, клянет и жаждет

всех превратить в дымящийся форшмак…

– Не имут сраму мёртвые, – бог скажет, 

вторя монарху. – Души их впотьмах

средь благолепья летнего блуждают…

Господь скорбит, но всё ж не осуждает, 

сквозь мнимый блеск икон мироточит,  

известно, что он холоден, как мрамор, 

даже тогда, когда, примерив траур, 

вдова суёт ему монетку, он молчит. 

oct., 16 число, 008 г.

Служанка из Шарлеруа

Неделя началась, но я свой путь закончил, 

стоптав за седмицу две пары башмаков, 

сидел в Шарлеруа, в таверне, бог мне прочил

на ужин лучший из свиных окороков,

ещё грудасто-крутобёдрую служанку, 

она мне подала и масло, и паштет,

в финале ж, на десерт,  упругую лежанку,

чтоб встретить вместе нам в объятиях рассвет. 

Но как тут быть – мои  старанья ль мнимы?      

как чреслам  ей прильнуть? меня влекло       

к той что несла мне ломтики свинины 

и улыбалась как-то нежно и светло,

да так, что в пенном радужном бокале

луны и солнца блики заиграли.

oct., 17 числа, 008 г.   

Офелия

1.

В ночном потоке звезды отразились, 

Офелия в нём лилией плывёт, 

преодолеть его прозрачность силясь,    

в рог Оберона тёмный лес ревёт. 

Века, века её белеет призрак, 

над мраком чёрной бездны заплутав,

ей дальше плыть средь стаек рыб капризных 

и пенья тихого в пучине донных трав.    

Ласкает ветр ей грудь, скорбя высоко,

и волны её кудри теребят,  

и шелестит над ней прибрежная осока, 

и вётлы грустные с тоской вослед глядят,

печалятся кувшинки-недотроги,               

щебечут птицы, выпорхнув из гнёзд. 

Ей плыть вперёд, ведь нет назад дороги,     

и слышать шёпот отражённых звёзд. 

oct., 17 число, 008 г.  

2. 

Как снег бела Офелия – о, нимфа! –

тебя уж нет, ты канула в поток,   

примерив на себя подобье нимба 

свободы, той что северо-восток

пригнал из фьордов; страстные порывы 

зажгли стремленья высшей чистоты

в твоей душе; в тот вечер говорливы 

были  с тобой и травы, и листы, 

и волны злые, чей удел к брегам млеть, 

что разобьют потом тебе о камни грудь,

а после явится сюда прекрасный Гамлет, 

чтобы излить свою печаль и грусть

над телом дорогим и безучастным, 

что жаждало иных – нелживых – чувств,

и осознать себя никчемным и несчастным 

в её провалах глаз и сомкнутости уст.

oct., 17 число, 008 г. 

3. 

Её Поэт воспел, назвал своей звездою, 

когда срывала лилии она, 

теперь Офелия над тёмною водою –  

сама кувшинка, взросшая со дна. 

oct., 17 число, 008 г. 

Чувство
Лазурный сумрак мне дорогу указал

средь сорных трав, умывшихся слезою, 

где чей-то лик от взгляда ускользал,

кустом прикрывшись, вьющимся лозою;

без проблеска в мозгу, без зова на устах, 

уйдём в луга, ветром любви гонимы, 

обняв друг друга – здесь, в святых местах, 

Природа, мы с тобою – пилигримы. 

20 сентября 2003 г.   

Из Дюлы Ийеша (1902-1983)

Тирания. Нескончаемая тирада

Тирания – это конвой,

у застенка сомкнувший строй;

да, она – решётка тюрьмы,

за которой умолкнем все мы;

и ещё – пристрастный допрос, 

надзирателем свёрнутый нос,

вопль, прорвавший железную дверь,

мразь – видок*, экзекутор – зверь, 

недоказанная вина,

несуразностями полна 

адвоката, назначен что, речь, 

занесённый Фемидой меч – 

без повязки она, блеск в зрачках, 

взгляд судьи в затемнённых очках, 

оговор и надрывный плач; 

вот взмахнул рукою палач,

приказав караульным: пли! – 

дробный треск, слабый стон земли, 

люди в чёрном, кладущие в ров

штабеля бесшабашных голов;

тирания – беспочвенный спор, 

в кухнях, где задвижной запор,

где витают досада и злость,

страх, что выдаст случайный гость;

это шёпот тревожный т-с-с,

это время – коварный лис, – 

так пробравшее нас до нутра

что отважны мы лишь до утра, 

засидевшись за скудным столом,

а потом снова прём напролом,

чтоб, не чувствуя боли людской, 

петь осанну опять день-деньской 

недалеким, надменным вождям – 

проливаться обильным дождям 

слёз умильных, что жгут щёки мне;

и такое по всей стране; 

да, она одобрительный гул,

что в сознание наше шагнул,

звон литавр, громыханье фанфар,

хлоп в ладоши и блики фар, 

в тьму бросавших неправедный свет,

песню лжи затянувший поэт; 

тирания – мрамора стынь 

в облачении мнимых святынь;

её краски разведены 

на мольбертах больной страны,

водит кистью чужая рука, 

страх рисуя, что в нас, и пока 

шорох шин будит ночью впотьмах,

ей гнездиться в несмелых умах,  

им роптать же при виде прошв** 

и при скрипе армейских подошв; 

тирания, прорвавшись наверх,

неизменно впадает в грех, 

ей указ не Господь – Сатана, 

и его пересилит она; 

чьё-то детство лишив всех прав, 

чью-то молодость обобрав, 

извратив заветы отцов,

будто кровь с материнских сосцов 

она каплет, стекая вниз,

от неё не сбежишь без виз, 

видя, как мы молчим по углам, 

дети больше не верят нам; 

всё – колючий орнамент зон, 

словоблудья бальзам и озон,

принесённый власти обет –    

тирания явила на свет,

та, что зорко следит за тем, 

чтоб не трогали острых тем

мы, в постели лёжа с женой 

на кровати своей раздвижной,

та, что чувством обделена, 

но прекрасно осведомлена

о непрочности наших уз

и готовности сбросить их груз,

та, что хочет на лицах прочесть, 

лишь испуг, и плевать ей на честь – 

от всевидящих масляных глаз

не сокрыть нам ни скорбь, ни экстаз;

она входит без спроса в дом

и крадётся к спальне тайком, 

чтоб расслышать, как кто-то исторг 

сладкий стон – грешной страсти восторг;

надоевшая всем давно,

как прокиснувшее вино,

как назойливый писк комара, 

не дающий уснуть до утра,

она жаждет твоей любви,

тут уж как душой не криви, 

не отвертишься парой фраз,

ибо та не приемлет отказ;

тирания, как выпитый яд, 

разъедающий всё подряд, 

проникающий в плоть и кровь – 

ей уж лучше не прекословь; 

её чрево – разверзшийся ад – 

источает лишь трупный смрад, 

запах серы, селитры вонь, 

что родит преисподней огонь; 

вот она на излёте весны, 

ворвалась в наши думы и сны, 

сделав их достояньем молвы, 

мы и в них не свободны, увы; 

чёрный купол небес, он, друг мой, 

мнится мне бесконечной тюрьмой,

Млечный Путь – часового фонарь –  

светит всем нам и ныне, как встарь;

соглядатай – немой конвоир, 

как в глазок, посмотрел в Альтаир, 

в каземате покой и уют,

там осанну не богу поют –  

тирании, чья блажь и психоз 

тянут наших ошибок воз; 

плаха, кафедра или храм – 

всё подмостки её диких драм; 

как пушинку с себя не смахнуть, 

она наша утроба и суть, 

вбитый в сердце осиновый кол,

кровью залитый протокол;

и за тридевять дальних земель

в бурной бездне найдешь свою мель, 

чтоб рабом ты остался в душе, 

тирания настороже: 

в мраке сполох её очей 

вмиг настигнет тебя – ты ничей,

ты ничто, и на торном пути 

от неё не уйдёшь, хоть лети; 

вот с высот снизошла благодать,

здесь она тирании под стать:

из дождинок верёвку сплетя,

бессловесное душит дитя; 

уж рубашки смирительной снег,

сведя руки, нам на плечи лег, 

и, страшась глаз, глядящих в упор, 

мы отводим потупленный взор;

как её соблазны легки, 

бегай с ней наперегонки, 

позабыв в бесконечной игре, – 

ты всего лишь в тюремном дворе; 

так в ущелье горный поток, 

так спирали крутой виток, 

движет мир в направленьи одном, 

тиранией упрямо ведом; 

добровольный узник – да, он 

нас тащил в эту пропасть времён, 

где всегда одолеет тлен

силу мышц и наполненность вен; 

в кривизне прозрачных зеркал, 

её взгляд недобрый

проникая рентгеном в мозг, – 

с щёк слетали румянец и лоск, 

она облик твой приняла,

и податлива и мила, 

ложь, помноженная на враньё, –   

её носит везде вороньё, 

предрекая, что ты пропал, 

за спиной уж беснуется пал: 

то пылает иссохшая степь, 

как беспечен ты был и слеп(!): 

поздно! жизнь – обгорелый ствол, 

в ней забыл про любовь и стол, 

как свой разум по капле цедив,

полон был ты инициатив;

нынче слышен лишь отзвук дрязг

да железный кандальный лязг, 

да надсадный хруст челюстей – 

это Хронос, жующий детей, 

ему отданных мной и тобой, 

нас связует одной судьбой: 

нет прибежища нам на земле – 

от себя ведь не скрыться во мгле; 

нас пугает полуденный свет: 

почему? – в тирании ответ! – 

и лежим, чуя кровь на губах,

как вампиры в дубовых гробах,

свою душу ей запродав, 

а она, как хищный удав,

уж подкралась к хрупкой мечте,

к звонкой песне, к чужой красоте; 

в тёмном склепе совсем ты продрог,

а у власти готов некролог: 

в нем весь перечень личных заслуг, – 

и забвенье замкнёт этот круг. 

27 июля 2003 г.

Из Георга Гейма (1887-1912)

1.Офелия. Смерь первая.                   

Льняные волосы – пристанище ондатры,

в агатах пальцы – словно ветвь коралла.

Избрала тихий омут для одра ты,

откинув край речного покрывала.

Под пологом кувшинковой чащобы 

луч заплутал, пронзив твой мозг до сути.

гроб тесен, неуютно дно – ещё бы:

здесь ты мертва, лишь ток колышет груди.

Наполнив камышовые тростинки,

ветер вспугнул ночных вампиров сонмы,

чьи крылья легкие, дрожа, как паутинки, 

влекли их ввысь навстречу тучам сонным.

А стайки рыб, забавны и игривы,

сосцы её ласкают, лоб отвесный – 

весь в светлячках; глядятся молча ивы,

скорбя и внемля муке бессловесной. 

5 января 2003 г.
2. Людовик XVI – капут!                 

Мерная дробь. Зловещая картина. 

И ложе в трауре последнее твое.

Оскалив пасть, готова гильотина 

обрушить вниз стальное острие.

Повсюду люд и флаги цвета крови,

и боек торг за место, где видней,

и нипочем мороз всей этой прорве, 

что жаждет зрелищ, – пар висит над ней.

Повозка едет. Крики нетерпенья.

Везут Капета*. Вслед летят каменья.

Волос нечесаных торчит унылый клок.

Ждёт смерть его, свой страшный зев разинув. 

Свист лезвия, и голова – в корзину, 

и алых сгустков в палача плевок.

17 января 2003 г. 

3. Вечерний бред.

Утопленник – мой предвечерний свет

в осенних красках скрыт мертвящим лоном                                        

реки: над ней печальный силуэт, 

скользящий вдаль под парусом наклонным.

Архипелаг деревьев купола

в небо взметнул; как продолженье бреда, 

здесь сонм ветвей шальная тишь сплела

с отзывчивой струною кифареда.

Мрак застил день, плеснув чернил со дна, 

не ставших строчками волнующей поэмы, 

над миром всем надменна, холодна

вставала ночь в обличии богемы.

18 января 2003 г.

4. Офелия. Смерть вторая.                     
Алеет мак на поле золотистом,


испариной кровавой проступив.

Стих ветер. Лебедь в небе мглистом

вниз канула, задев верхушки ив.

Сомкнулись веки, в блеске звонких кудрей

ей видится, хоть взор давно уж слеп,

лиловый поцелуй. Подернут пудрой

забвенья острый лик. И мрачен склеп:

не слышен в нем пронесшийся вдруг мимо

шум городов, заводов и плотин – 

оскал их створов, как улыбки мимов,

а рёв в стальное эхо воплотим.

Здесь звонов медь машинный глушит верезг 

и треск пальбы. Прочерчена луна

на фоне зорь, окрашенных, как  вереск,

тенью стрелы, что ввысь устремлена. 

Железный великан с рукой-лебёдкой,

как Бог над чернью, чья душа пуста

возвышен: в его власти стала кроткой                                                                              

река, бренча веригами моста. 

Влекомая безудержным теченьем

она бесстрастна. Пряча робкий взгляд, 

за ней следят объятые свеченьем

зрачки нависших над водой громад.

Разводит ночь на опустевшем бреге

свой жертвенник. Вот полыхнул костёр,

а труп относит вдаль, к туманной неге, 

где зеленеет призрачный простор. 

Последний зов ее уводит в бесконечность, 

к затонам, скованным величием зимы, – 

в них времени река, поправ и тлен, и вечность,

сольется с небом, где лишь вспышки да дымы.

2 марта 2003 г. 

5. Зимний траурный оркестр. 

Играет на гобоях дымоходов 

январский ветер. Завывают трубы,

да так, что у строений сводит зубы. 

Как створ свирели, узок мрак проходов,

где прозябаем мы, ослепли и оглохли,

и тянем пряжу мигов ли, эпох ли.

День прячется от чёрных глаз в подвалах,

где лижут топки языки пламён, 

их отблеск отражен в пустых провалах

оконных с видами на двор иных времён.                                 

2 марта 2003 г. 
6. Город. Начало столетия. 

Край старой кисеи из лунных кружев

пронзён два проклюнувшимся веком. 

Город сверкнул зрачками, обнаружив

злых окон взгляд под воспаленным веком. 

Людской поток, наполнивший аорты 

бездушных улиц, образы сменяя,

течёт, как в чреве дьявольской реторты 

бурлит, калеча ближних и сминая. 

Что суета? – зачатье ль, жизнь, исход ли, 

вой ветра ль, заглушающего вопли 

и хрипы умирающих? В плену

бессмысленной идеи не родится

огонь и до небес не возгорится,

сдирая с глаз ночную пелену. 

9 марта 2003 г.

Из Алека  Деруэнта Хоупа 

Австралия

Мы – нация усохших эвкалиптов: всяк проникся                      

идеей той, что все должно быть цвета хаки.

Лежим средь гор немых подобьем Сфинкса,                                                                 

имеющего вид подстреленной собаки.

Страна моя, ты молода? – мне эта ложь претит, – 

вселенские задворки, пустошь справа, пустошь слева: 

твоя упруга грудь, но не родит 

ни мыслей, ни полезных дел, увы, пустое чрево.

8 ноября 1994 г.                                                                                                
Шаги 

 (на мотивы Нелли Закс, 1891-1970)

Шаги – 

в кавернах скорбной муки

сокрылись в ожиданьи смерти,

чтоб возвестить о ней. Лишь звуки

пронзали мозг больной. Отмерьте 

шаги – 

им шелест черных крыльев

сродни, как рык утроб, – злословью, 

но бог войны истёк уж кровью,

из памяти забвеньем выев 

набат шагов

из звонов мнимых, –  

он мне напомнит в смутных лицах

о тех, кто гонит, и гонимых, 

о жертве и её убийцах. 

Шаги, 

что попирают вечность,

осклабившись оскалом волчьим.

Беглец, спешащий в бесконечность,

смерть предпочтя исходам прочим.

Шаги в тиши,

как поступь гидры,

стенанье – миги, вскрик – эпохи. 

Кровь – содержимое клепсидры

нам отмеряет жизни крохи.

Шаг палачей, как в назиданье,

над шагом тех, кто сожжены, 

возвышен. Стрелка мирозданья 

обходит циферблат луны 

под музыку, стремится дальше…

Прошит в несбыточных мечтах

день нитями созвучной фальши,                                                                                            

презревший стыд, и боль, и страх.

26 ноября 2002 г.

Из Мориса Роллина (1846-1903)

Дщерь кошмара

Мадам у зеркала – о, что же стало с милой?! –

срывает локоны с вплетениями роз;

смердит одеколоном и могилой 

жёлтая лысина, виной тому цирроз;

вот глаз искусственный почил на дне бокала,

играя в блеске полуночных люстр;

вынута челюсть: безобразно алы 

голые десны у неё; а что же бюст? – 

расшнуровав свой накладной бюстгальтер,

она в восторге: в этом пьяном гвалте 

Пьер был галантен, ловок, страстен, трезв,

клялся в любви, не распознав конфуза;

и дщерь кошмара, путаясь в рейтузах,

сняла с культи резиновый протез.

30 декабря 2003 г.

 (на мотивы Ричарда Уилбера, 1921 г.р., США)
***

1.

Ловушка паучка дрожит, 

как крылышко цикады, 

в сравненьи с ней лебяжий пух

не столь уж легковесен, 

но нипочем ей ветер, 

сокрушавший эстакады,

срывавший вмиг с опор мосты, 

возникни нынче здесь он.

Традиции моей страны – 

прочнее арматуры

в стен основаньи, что несут

всё бытия строенье, 

их разметает в пыль

(увы, превратности натуры)  

сквозняк истории – его

слепое дуновенье.      

30 сентября 2004 г.
2.

Стоит ли нам рассуждать 

о бесформенной груде камней, 

бывших когда-то 

моим и твоим мирозданьем? –  

вновь они станут фундаментом 

церкви, и в ней

мы предадимся, как прежде,  

пустым назиданьям.

Стёкол осколки прозрачные

склеятся вновь в витражи,

цветом взыграв от смешенья  

палитры осенней, 

но мы сквозь муть разглядим: 

паутинка дрожит, 

стойкость сосны обретя  

под её корабельною сенью.

30 сентября 2004 г.            
***

(по мотивам Альдо Палаццески, 1885-1974)  

Твой сын – пройдоха и враль, 

порыв его к честности мним… 

Мать, приподнявши вуаль: 

он будет и впредь моим…

О том, что мерзавец он, 

тебе прокричит и немой…

Мать, приглушая стон: 

мой сын, как и раньше, мой…

Твой сын – презираемый вор, 

заблудший в порочной тьме…

Мать, оборвав разговор: 

и всё же он дорог мне…

А то, что сын – душегуб, 

чьи руки по локоть в крови?..

Мать, шёпот срывая с губ: 

…не станет преградой любви!..

Твой сын, отбившись от рук, 

как водится, кончил тюрьмой…

Мать, не скрывая мук: 

но он, по-прежнему, мой…

Лишенный рассудка, он

в бредовом беснуется сне…

Мать, потерявшая сон: 

он сыном останется мне…

Никто отныне гроша 

не даст за жизнь беглеца…

рассудит Мать, не спеша: 

я буду любить до конца…

Его воочью едва ль 

увидишь теперь – он мёртв…

Мать,  траура сбросив вуаль: 

он – в сердце, мне сердце не врёт…

7 августа 2004 г. 

На мотивы поэмы Янниса Рицоса  
Царица виноградников

*

Уход твой в горы от превратностей войны, 

оправдан ль, виноградников Царица? 

не сбросив бремени, не осознав вины,

должна ты, несомненно, с тем смириться, 

что быть тебе, – увы, удел таков – 

влюбленной в эту ночь, хватило страсти б, 

но черный гурт овечий облаков

когтями ранних зорь кровавит ястреб; 

тропой наверх, – упершись в берега, 

сокроет срам небес литая сфера – 

пройдет, поправши пашни и луга, 

Иуды род гнилой и Агасфера;

под вражьим сапогом вдруг загрустит лоза 

и склонится, сбирая пыль веков, ниц, 

инжира срежут плод: кровавая слеза 

стечет во мрак с густых ветвей смоковниц, 

младенца оторвут от ласковых сосцов, 

ославят мать его, чтоб после было проще 

ораве этой праведных истцов

на торжище сбывать святые мощи; 

что гонит их вперед (не щедрый ль дар земли?),

на зов чужого бедствия влекомых, 

что на дороге торной всё смели, 

как тучи ненасытных насекомых; 

и где теперь сомнения твои? 

и все пришедшие сюда без спроса, где вы? – 

те, кто пробрался к нам с душой змеи, 

облик примерив на себя Пречистой Девы. 

**

Услышат ли гурты в глухой, слепой ночи,

Царица, звук твоей волшебной флейты? –  

туман, по логам длинный шлейф влачи, 

и среди гор, распутный ветер, вей ты, 

вдоль зыбких склонов вейся виноград, 

вплетаясь в кроны корабельных сосен, 

Хранитель эллинов, пребудь смятенью рад, 

в глуби вселенной стань неистов и несносен.

6-7 июля 2004 г.

***

(из Дм. Матковского, 1939 г.р.)

Мгновение редкого камня

и солнца, что светит веками, 

оно – вознесенье и пламя

любви, что основа основ:

   я с ней расцветаю, похоже, 

и с ней становлюсь я моложе,

и стану бессмертным я всё же

от отзвука милых мне слов. 

15 октября 2004 г.

